

Библиотека «Артефакт» — http://artefact.lib.ru/
Двенадцать отважных
Фрида Абрамовна Вигдорова, Татьяна Алексеевна Печерникова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Есть в Донбассе, близ города Артемовска, село Покровское. В годы Великой Отечественной войны здесь мужественно боролся в подполье пионерский отряд. Командиром отряда был Вася Носаков. Подпольщики назвали себя «Каровский союз пионеров» в честь отважного Карова, героя повести, которую начал писать Вася.
Когда советские войска вступили в Покровское, все увидели высоко над обрывом красное знамя. Это над штабом КСП взвился пионерский флаг. Навстречу воинам бежали мальчики и девочки в красных галстуках.
Медалями «Партизану Отечественной войны» первой степени награждены все 12 отважных. А село стало местом пионерской славы.
Сейчас в селе Покровском сооружается школа‑музей и мемориал в честь двенадцати отважных.
Кирпич за кирпичом растет пионерская стройка. Рядом с комсомольцами активно трудятся пионеры.


ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Вася лежал на спине, укрывшись книгой от горячего полуденного солнца, и читал вслух:
— «В это время послышался глухой звук пушечного выстрела. Я взглянул на капитана. Капитан даже не пошевелился».
Вася опустил книгу. День был жаркий, пахло травами, теплой землей.
— Ну чего ты! — Борис приподнялся на локтях, недовольно насупив брови. — Читай!
— Не хочу!
Они часто приходили сюда, захватив с собой еду и книгу. Хорошо было, забравшись подальше, лежать в густой душистой траве и читать вслух. Вот и сейчас — высокое чистое небо, легкие облака и степь, степь насколько хватает глаз. Тишина. Только треск кузнечиков нарушает эту глубокую ясную тишину. И странно читать о таинственном изгнаннике и мстителе, о страшных морских сражениях, о взорванных, идущих ко дну кораблях.
— Знаешь... — по обыкновению медленно заговорил Вася, — я вот о чем думаю... — Он примолк, точно не находя слов.
Выждав немного, Борис сердито поторопил его:
— Ну о чем, о чем? Не тяни ты.
— Я думаю... удивительный человек был этот Немо... А не хотел бы я быть на его месте.
— Почему? Он умный, смелый, благородный.
— Да, это все так... Но уж очень страшно, что он один...
— Один... Один, — передразнивая, тоже врастяжку повторил Борис. — Читал бы лучше дальше, остановился на самом интересном месте!
Но Вася словно не слышал его. Борис рывком поднялся, «зафутболил» подальше Васины новые тапочки, шумно вздохнул — уж кто‑кто, а он хорошо знал, как любит Вася помолчать. Часами может лежать в траве и глядеть в небо и думать. Одно слово — мечтатель. Недаром прозвали его так в школе. А Бориса в такие минуты, будто назло, особенно тянуло поговорить, подурачиться. Он снова плашмя упал рядом с Васей, несколько раз подтянулся на длинных мускулистых руках и неожиданно спросил:
— Послушай... чего бы ты хотел сейчас больше всего? Ну, если бы тебе сказали: говори — исполнится, что бы ты ответил?
— Я бы сказал: в Москву! — живо отозвался Вася. — А там по всем станциям метро! На Красную площадь! В Третьяковскую галерею! Смотри — вот Красная площадь, вот Мавзолей, а если спуститься вот сюда, к реке, пройти вот этот мост и этот и завернуть вот сюда — да ты гляди, гляди! — вот тут и будет галерея.
Вася уже лежал на животе и, раздвигая траву, показывал Борису Красную площадь, памятник Минину и Пожарскому, и спуск к реке, и дом в переулке, где ему, Васе, так хотелось побывать. Там в просторных залах с высокими окнами висят картины, о которых он пока только читал или слышал. Когда он приедет в Москву, сразу с вокзала туда... Этот путь он мысленно проделал уже не раз. У него был план Москвы — подарок дяди Егора. И не было для Васи ничего интересней, чем «путешествовать» по московским улицам, площадям и переулкам, мчаться в поездах метро...
— А слова‑то все какие, задумчиво продолжал Вася, — ты послушай: Арбат... Сокольники... Нескучный сад... Замоскворечье...
— Стадион Динамо... — сказал Борис. — Эх ты, а еще хлопец! Уж если в Москву, так перво‑наперво надо на Динамо курс держать. Нет, если бы мне сказали, какое самое‑самое твое большое желание, я бы ответил — юнгой на корабль! В кругосветку! А что? — Борис вскочил, выпрямился. — Чем я не моряк? Рост у меня самый что ни на есть подходящий... Силенок хватает...



— Одна беда, — улыбаясь, перебил его Вася, — с дисциплинкой туговато.
— А если мне, например, надоедает одинаково учиться? Неинтересно! Понял?
— И языкастый ты. Чуть что — на дыбы. Самого не затронь, а другого ни с того ни с сего обидеть можешь.
Борис понял, почему Вася, который не любил подобных объяснений, затеял этот разговор: обиделся за Лену. Сегодня она примчалась к Васе ни свет ни заря, решила тоже идти с ними в степь. Но Борис начал кричать, что пускай тогда идут вдвоем, а с него довольно этого детского сада. Сейчас он уже жалел, что так обошелся с Леной. Она веселая и хорошо читает вслух — громко, с переживаниями.
— Ну вот из‑за чего ты нынче на Лену набросился? Помешала бы она тебе, да? — Вася обхватил руками колени и, закинув голову, с укором взглянул на рослого Бориса.
Вася был чуть не на голову ниже его, хотя всего одним годом младше, видно, пошел в мать — хрупкую, маленькую.
— Да, понимаешь, злюсь я на тебя. Что она нам за компания? Одиннадцать лет девчонке. Еще в куклы играет. Иду я недавно мимо их сада, а твоя прекрасная Леночка с куклой цацкается, дочкой ее называет...
Вася тихонько рассмеялся.
— И пусть себе играет! Тебе‑то что? Ты вот и на Володьку Моруженко до сих пор злишься. Ну, подрались вы с ним из‑за той кошки? Так ведь он же был прав. Ты знал, как он выхаживал эту кошку, лечил ее, кормил. Теперь в школе все смеются, говорят, что между вами пробежала белая кошка...
Борис хмуро молчал.
— Смотри‑ка, кто это? — сказал Вася. — Вроде к нам.
Борис повернулся в сторону села и, щурясь от солнца, тоже стал всматриваться.
— Кто же это? Надя? Да нет, Ленка! Что это она со всех ног? — И Борис добавил с усмешкой: — Соскучилась. Шуточное дело — с самого утра с тобой не виделась!
— И не надоест тебе? — ответил Вася.
По степи бежала девочка, тоненькая, босая, с растрепавшимися темно‑русыми косами. Ее голубое выгоревшее платье трепыхалось по ветру. Красная, задыхаясь от быстрого бега, она еще издали прерывисто закричала:
— Вася, домой!.. Тетя Домна... зовет! Скорее! Ждет она!
— Да что стряслось?
— Война!
Секунду мальчики молча смотрели друг на друга и разом торопливо зашагали к Покровскому. Лена рассказывала на ходу: по радио передали — война. Немец напал. Мужчины собираются в военкомат. Брат Лены и еще многие с ним уже уехали в Артемовск на машине.
— Вы тоже поедете в Артемовск, — обернулась она к Васе. — Там и жить останетесь.
— Жить?! — воскликнул Вася.
— Ага, тетя Домна сказала.
Ребята подходили к селу. В эту пору Покровское всегда было тихим, безлюдным. Изредка пройдет кто‑нибудь за водой или залает собака — тявкнет для порядка и умолкнет. Сейчас по широкой длинной улице метались люди, из маленьких окон слышался женский плач. На краю села надсадно гудела машина — большой грузовик с зелеными облупившимися бортами.
...В Артемовске жил старший Васин брат и дядя Егор с женой Настасьей. Конечно, с братом надо проститься. И дядю Егора Вася любил. Но зачем оставаться жить в Артемовске? Вася уже бежал к дому — скорее, скорее, он уговорит мать вернуться. Она поймет, уступит. Что бы ни случилось на свете, зачем уходить из родного села?
Дверь была распахнута. Вася заглянул в хату да так и застыл на пороге. В маленькой, всегда чисто прибранной кухне с широкой плитой сейчас все было вверх дном: скатерть повисла на углу стола, стенной шкаф раскрыт настежь, посредине на полу — большая плетеная корзина, и в ней — кастрюли, посуда.
Но больше всего поразило Васю другое: мать взглянула на него и будто не заметила — скользнула невидящими глазами и отвернулась.
Васины товарищи, прослышав о том, что Носаковы уходят из Покровского, прибежали проститься. Тут были и смуглолицый с иссиня‑черными глазами Толя Цыганенко, которого в школе прозвали Цыганом; и Погребняки Толя и Нина — брат с сестрой, словно близнецы, похожие друг на друга; и синеглазый Володя Лагер; и тихая задумчивая Надя Гордиенко со своей закадычной подружкой Олей Цыганковой; и Варя Ковалева.
Они, особенно мальчики, редкий день не бывали у Носаковых, и приветливая Домна Федоровна всякий раз радовалась приходу ребят. Но сегодня она никого не замечала. Медленно, словно в потемках, двигалась по комнате, что‑то перекладывала с места на место, перебирала вещи и говорила сама с собой.
— Надо помочь ему собраться, — голос ее звучал странно спокойно, ровно. — Носки небось все порвал, успеть бы заштопать... Рубашки постираны, выглажены... Не забыть бы костюм новый из сундука вынуть... Сундук тут оставим... В Артемовск и письма от него дойдут быстрее... А чайник для заварки где же? Его подарок! Куда же я чайник‑то сунула? — Все ее мысли были о старшем сыне. Худощавое лицо ее еще больше осунулось, побледнело, и частые рябинки на нем стали заметнее.
Большие карие глаза Лены смотрели на Домну Федоровну испуганно и жалостливо. Девочка старалась ей помочь в сборах, но, обычно деятельная и сноровистая, сейчас она делала все невпопад: хотела поискать в посудном шкафу чайник и столкнула с полки большую, в красных горошинах, чашку, рассыпала сахарный песок, и теперь он противно хрустел под ногами.
Выручила Варя Ковалева. Эта высокая, степенная девочка в белом, повязанном кончиками назад платочке только недавно стала бывать у Носаковых и, казалось, еще не могла знать порядков в доме. Однако она быстро нашла чайник для заварки, спустилась в подполье и достала оттуда немного картошки, хорошо сохранившихся, прошлогодней засолки огурцов. Домне Федоровне она принесла из горницы новый платок и башмаки. В корзине все переложила заново, оставив в ней лишь самое необходимое.
Домна Федоровна по‑прежнему никого не замечала, ни во что не вмешивалась. И только увидев на пороге запыхавшуюся дочь Галю с маленьким сыном на руках, которую весть о войне застала в соседнем селе, присела на табуретку и, бессильно опустив руки, сказала:
— Галь, мы с Васей уходим...
Трехлетний Толя пристально смотрел на всех круглыми черными глазами, потом взглянул на застывшее лицо бабушки и громко заплакал.
И опять же Варя первой догадалась взять у Галины мальчика. Она отошла с ним в сторонку, зашептала что‑то на ухо — и слез на его глазах как не бывало.
Галина уговорила мать задержаться на час‑другой.
— Ноша у вас тяжелая, — сказала она, — а ведь двенадцать километров идти. От сельсовета скоро еще одна машина в Артемовск пойдет. На ней и уедете.
Васины товарищи сбегали домой — и опять к Носаковым. Не сговариваясь, собрались в тесной, в три шага, Васиной каморке. Сидели и молчали, потому что есть на свете много такого, о чем не скажешь вслух, даже если рядом с тобой близкие товарищи.
Неужели, думали ребята, Вася действительно останется жить в Артемовске. Они попросту не мыслили себе жизни без веселых, шумных сборов вот в этой, увешанной Васиными рисунками каморке или за селом, в глубоком овраге, густо поросшем тонкими деревцами и кустарником. Тут нетрудно было вообразить, что ты в тайге, или в джунглях, или на необитаемом острове. Особенно если рядом был Вася — мечтатель и фантазер.
Оля Цыганкова сидела, положив голову Наде на плечо. У Оли круглое румяное лицо, коротко, как у мальчишки, остриженные прямые волосы, вздернутый нос и озорные глаза — кажется, будто она только и думает, как бы всех кругом насмешить. Говорить Оля может без умолку, ничего не умеет держать про себя, хотя каждый вечер, ложась спать, бесповоротно решает с завтрашнего дня быть такой же серьезной и сдержанной на язык, как ее подружка Надя.
Но и Оля почему‑то не может сказать Васе: «Не уходи надолго, нам без тебя будет скучно». Другие же и подавно не могут. Наверно, еще потому, что чувствуют: Васе труднее, чем им, — они‑то хоть остаются в родном селе, где все свои.
А Вася вовсе не собирается жить в Артемовске, он по‑прежнему надеется уговорить мать поскорее вернуться сюда. Но мало ли что случится! Нет, сейчас он ничего не может обещать ребятам.
Первым нарушает молчание Борис. Он старается прикрыть волнение усмешкой.
— Заведутся у нашего Василия новые дружки, да не простые, а городские!
— Ну и что? — Лена воинственно выпрямилась. — А тебя завидки берут?
— Да бросьте вы пререкаться, — тихо просит Надя.
В комнату влетел Толя Цыганенко, румяный, с прилипшими ко лбу темными прядями волос. Он сообщил, что машина, на которой шофер обещал подбросить Носаковых в Артемовск, отправится через час. Они с Володей Лагером уже положили в кузов все вещи.
— Не поставили бы чего на корзину, — заволновалась Варя, — всю посуду перебьют.
— Как бы не так! Там Володька остался караулить, — успокоил ее Толя. — Да, Толька, — хлопнул он по плечу Толю Прокопенко, — тебя мать кличет. Ребята, слыхали, что Толька удумал? На фронт записаться! Правда, правда. Мать плачет — ужас!
— Толька! — ахнула Оля.
— А что тут такого? — пожал плечами Прокопенко. — Вы же знаете, мы с Борисом все равно после школы в военное училище собирались.
И Борису Метелеву и Толе Прокопенко шел шестнадцатый год. Но Анатолий выглядел взрослее. У него были крупные черты лица, темные спокойные глаза, гладко зачесанные назад волосы. Он ни от кого не скрывал, что хочет стать военным, и уже теперь, как видно, воспитывал в себе черты, которые, по его разумению, отличают военного человека. Он лучше всех в школе стрелял, был хорошим гимнастом, лыжником, и если пионеры отправлялись в поход или во время праздников на демонстрацию, то его назначали командиром колонны.
— Ни на какую войну тебя не возьмут, — строго заметила рассудительная Варя. — Попусту мать расстраиваешь.
— Тетя Домна тоже в Артемовске долго не усидит, — неожиданно сказала Лена. — Здесь Галина, Толик... Она без них соскучится. Вот посмотрите!

Война... О войнах рассказывал учебник истории. Войну Вася видел в кино: железные каски солдат, колючая проволока, дула орудий. Но по‑настоящему он понял это слово, когда встретил взгляд матери. И пусть это длилось недолго, всего‑то какой‑нибудь миг, такое отчаяние прочел он в этом взгляде, такую тоску, что Васе показалось, будто его ударили в самое сердце.
В Артемовск Вася с матерью приехали к вечеру. Брат стоял в дверях совсем готовый к отъезду: в гимнастерке, сапогах и пилотке. Черноглазый, как Галя, широкоплечий. Рукава гимнастерки были ему коротки.
— А я думал — уж не увижу! — только и сказал он.
Домна Федоровна стала развязывать свой мешок:
— Рубашку тебе вышила. Васильками... Да где же она? Вот, держи. Галя дала рисуночек, еще вышью... — говорила она, а по лицу текли слезы.
— Спасибо. Память будет... — ответил сын.
«Да что они? О чем? Как они могут?» — думал Вася. Ему казалось: сейчас нужны слова высокие, необыкновенные, слова прощанья, напутствия. Сын уходит на войну, а мать твердит одно: «Пиши... Не забывай».
Сын обнял ее и сказал:
— Так я пошел...
— Иди, — ответила Домна Федоровна.
Вася вышел с братом на крыльцо. Еще только начало темнеть — день был длинный, самый длинный в году.
— Прощай, — сказал брат. Точно маленького, приподнял Васю, поцеловал. И ушел на войну.


ДЯДЯ ЕГОР

Рассказывали, что когда‑то дядя Егор был высокий, черноволосый. С молодых его фотографий смотрел то бравый шахтер, то нарядный моряк — веселый, красивый. Из‑под бескозырки выбивался кудрявый чуб.
Вася любил разглядывать эти фотографии, но никак не мог поверить, что этот моряк и есть дядя Егор. Он помнил его с тех пор, как помнил себя. Но уже тогда — лет десять назад — Егор Иванович был грузный, сутулый, седой.
О нем рассказывали много разных историй. В гражданскую он сражался с белогвардейцами в Сибири. Однажды белые его схватили и повезли на расстрел.
«Спасибо, ночь была темная, — рассказывал Егор Иванович. — И руки богатырские — не те, что сейчас. Я и свои веревки разорвал, и товарищам помог: рвали, зубами грызли. Скатились с телеги — и бежать...»
Белые искали с фонарями, это было на руку беглецам — они видели своих преследователей, это помогло им уйти.
Уже в конце гражданской войны, тоже спасаясь от врагов, Егор Иванович на полном ходу выпрыгнул из вагона поезда: сломал ногу и повредил позвоночник. Он долго болел после этого и уже не вернулся в шахту. Теперь из‑за больного сердца он и совсем нигде не работал.
Но Вася никогда не видел, чтобы он сидел без дела. Он был на все руки мастер, дядя Егор: столяр, плотник, сапожник. Когда Вася был маленький, Егор Иванович мастерил ему игрушки: из березовой коры вырезал лодочки, из бумаги клеил змеев. Своих детей у Егора Ивановича не было, зато соседские ребятишки вечно толклись в доме. Здесь ими никто не командовал, никто не говорил: «Замолчи! Не мешай!» Их угощали борщом, ржаными сухарями, посыпанными крупной солью, и томленой в печи тыквой.
Егора Ивановича можно было спросить о чем угодно, казалось, он знает все на свете. Он много читал и с одинаковым интересом слушал, что передавалось по радио. Наверно, потому тетя Настасья называла его студентом. А он прозвал жену прокурором.
«Не успею я утром очи открыть, — жаловался он на жену, — как уже виноват. Рано встану, шумит: „И чего поднялся ни свет ни заря! У меня и печь не растоплена“. Поздно встану — опять по мне пулеметная очередь: „В печи и уголька не осталось, в чаю льдины плавают, так царство небесное проспать можно...“».
Егор Иванович приходился Домне Федоровне двоюродным братом. В этой семье жил ее старший сын. Из этого дома он ушел на войну. Сюда пришла, чтоб остаться здесь, Домна Федоровна с младшим сыном.


В РАЗЛУКЕ

Миновала неделя — томительная, темная, хоть и стояли на дворе яркие солнечные дни. Васе больше всего хотелось пойти в Покровское: двенадцать километров — путь недальний. Но мать не пускала.
— Погоди, еще успеешь набегаться! — и добавляла тихо: — Не могу я одна оставаться.
Из Покровского тоже никто не приходил. И там, видно, матери не хотели отпускать от себя ребят.
Вася Носаков родился в Сибири, но вырос в Покровском и Покровское любил и помнил с малых лет. Маленький белый домик, в котором жили они с матерью, стоял на краю села. Сразу же за калиткой начиналась степь. Зимой ее укрывали снега, село терялось в безбрежной белизне, и только из труб высоко поднимались столбы розоватого дыма. Весной степь разливалась вокруг Покровского, как бескрайнее зеленое море.
Вася любил и степь и сады. Он часами бродил вокруг Покровского или лежал в траве, глядя в высокое небо. В школе учителя говорили о нем: «Мечтатель». Он любил рисовать — в рисунках его смешивались явь и сказка: белая украинская хата, ярко‑синее украинское небо — и вдруг рядом лебеди. Чудесные птицы, которых в Покровском никто никогда не видывал.
Сейчас ему ничего не хотелось: ни рисовать, ни читать. Уходя из Покровского, он не тронул со стола ни книг своих, ни учебников, не снял со стены картин, даже самую любимую — портрет матери, который писал долго, с полгода наверно. Он много раз кончал его, вот уже совсем было кончил, а взглянет на другое утро и видит: глаза не те. Взгляд не тот. Губы не так улыбаются. Руки не так держат шитье...
Карандаши и краски тоже остались в Покровском, но будь они тут — все равно сейчас они были Васе ни к чему. Иногда ему казалось, что и сам он остался в Покровском, а здесь кто‑то другой носит матери воду, пропалывает с теткой Настасьей огород, поджидает вечерами дядю Егора. Что сейчас делают Галя с Толей? А Борис? Лена? И неужели только в разлуке начинаешь понимать, как любишь все, с чем разлучился?


ССОРА

— Ну как, сестра, скоро обратно в Покровское?
Домна Федоровна подняла на брата глаза, отложила в сторону шитье.
— Я тут останусь.
— Не пойму я, зачем тебе оставаться в Артемовске?
Егор Иванович сидел за столом, листал, не читая, какую‑то книгу. Говорил, не глядя на сестру, время от времени проводя ладонью по красным усталым глазам.
— Сюда письма скорей дойдут, — ответила Домна Федоровна.
— Можно подумать, будто Покровское от Артемовска за тридевять земель.
— Ты мне уж не первый раз про это толкуешь, — сказала Домна Федоровна. — И никак я не пойму — зачем? Или мы стесняем тебя? Так ведь я найду, где жить.
Вася, сидевший рядом с матерью, тихонько потянул ее за рукав. К чему она сказала эти слова, зачем обидела дядю Егора? Он хочет им добра, советует вернуться в Покровское, думает, что в Покровском им будет лучше, тут обидам не место. Если бы мать послушалась его, если б и в самом деле им вернуться домой! И вдруг Вася услышал голос Егора Ивановича:
— Стеснить ты меня не стеснишь, но жить вам у нас не придется. Нельзя. Никак нельзя!
— Да ты в уме ли? — всполошилась тетя Настасья. — Да что ты болтаешь? Как это нельзя? Где же им и жить, как не у нас?
— Погоди, — сказал Егор Иванович, — сестра знает, худого я ей не хочу.
Он умолк, прошелся по комнате, тяжелее обычного припадая на больную ногу, и сел напротив Домны Федоровны.
— Будешь жить с Васей у Михеевых. Сами они к сыну в Киев подались. Добрались, нет ли, и где сейчас — не знаю. Но хату свою нам с Настей оставили на догляденье. От нас, правда, далеко. Зато домик хороший: горница и кухонька, хоть с ладонь, да чистая. Завтра туда и переберетесь.

...Михеевский домик стоял на краю города. Он был последним на широкой, не похожей на городскую улице. В палисаднике росли кусты крыжовника, красной смородины, две высокие груши. Вместо изгороди — мальвы, на которых уже пламенели махровые цветы.
Но Васе все было ни к чему, все постыло. К Егору Ивановичу он больше не ходил, но думал о нем непрестанно. Вот было б в покровской их хате полно людей — своих, чужих. Так полно, что яблоку негде упасть. И приехал бы дядя Егор. Неужто они с матерью сказали бы: «У нас жить нельзя»?
Обида, досада, горечь — все перемешалось. «Ну зачем я об этом думаю? Война, каждый день сколько людей погибает, что мне над этим голову ломать?» Но тут же перед Васей вставало лицо дяди Егора и слышались его слова: «Жить вам у нас не придется».
Домна Федоровна каждый вечер ходила к Егору Ивановичу узнать, нет ли вестей от сына. Писем не было, она возвращалась усталая, печальная и всякий раз говорила: — Про тебя спрашивал... — А однажды добавила: — Навестил бы ты Егора. Скучает он.
Матери Вася ничего не ответил. А на другой день пришла тетка Настя и стала пробирать его:
— Да ты что, ошалел? Не приходишь, не навещаешь? Мы кто тебе, чужие?
Вася зажал уши ладонями и сказал:
— Нечего мне у вас делать!
Он был уверен, что сейчас начнется крик, тетка будет долго шуметь и ругаться, но она вдруг сказала:
— Смотрите, какой перец! А я все грешила на тебя, мол, растешь ягненком, недотепой! А ты все же давай приходи к нам. — И прибавила со вздохом: — Дядька‑то что удумал? Сапожным делом занялся. Потеха! Вытащил отцовский инструмент, табуретку низкую сколотил, два дня над моими чеботами пыхтел. Поглядите! — И она вытянула ноги в грубых, но прочно сшитых башмаках, с тупыми, почти квадратными носками.
— Он у нас на все руки от скуки, — сказала Домна Федоровна. — В починку берет. Два заказа на новые принял. Вроде бы всерьез взялся, а не от скуки...


ВСТРЕЧА

Иной раз и днем становилось темно как ночью: тучи фашистских самолетов пролетали над Артемовском со своим зловещим грузом. Однажды груз этот обрушился на город, и три дня и три ночи с короткими перерывами продолжалась бомбежка.
За городом вырыли ямы, там люди прятались от бомб. Вася с матерью не уходили в ямы.
— Двум смертям не бывать, одной не миновать, — сказала Домна Федоровна.
Но иногда сидеть дома было невмоготу. Вася убегал на улицу и вместе с соседскими ребятами лазил на чердаки и смотрел оттуда на огненные взрывы, на черные фонтаны земли, взлетавшие к самому небу.
Домна Федоровна почти не спала. Вот уже сколько дней они жили как в кромешном аду, не зная, что на дворе — утро или вечер, солнце ли заходит, обещая погожий, но ветреный день, или это зарево пожара. Она перестала даже подтягивать гирьки часов‑Ходиков, забывала порой снять с окна старое одеяло: день ли, ночь — не все ли равно?
Однажды под вечер Домна Федоровна прилегла на кровать и ненадолго забылась. Но тишина эта не обрадовала ее, а насторожила.
— Вася! — позвала она испуганно.
Никто не откликнулся. Она подошла к окну, откинула край одеяла. На дворе стояли густые сумерки. Тревожно прислушалась: тишина. И вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял Вася, волосы прилипли к влажному лбу, голос срывался:
— Скорее!
Они бежали по улице задыхаясь. Домна Федоровна ни о чем не спрашивала — что тут спросишь в темени, неразберихе, среди воя сирен и грохота вновь начавшейся бомбардировки. Они миновали свою улицу, совсем пустую, свернули в переулок — и здесь ни души. На самом углу стояли какие‑то развалины, Домна Федоровна не сразу разобрала: разрушенный ли бомбежкой дом, остов ли развалившегося от старости строения.
Вася опустился на колени.
— Тут! — произнес он охрипшим голосом.
Домна Федоровна пошарила рукой, наткнулась на груду битого кирпича, взяла чуть левее и вдруг ощутила под ладонью чью‑то мокрую, горячую щеку...



— Дайте мне смерти... Дайте мне... — услышала она.
Раненый был в тяжелом бреду. Он лежал неподвижно и только крепко сжал в своих пальцах Васину руку.
— Одеяло бы... — сказала Домна Федоровна.
Вася постучался в первый попавшийся дом. Кто‑то чуть приоткрыл дверь.
— Чего тебе? — донесся до Васи приглушенный голос.
— Пустите. Раненый тут.
Дверь захлопнулась. Вася стоял окаменев. Он, не поверив, постучал еще. Дверь снова приотворилась, и тот же голос сказал злобно:
— Убирайся, пока цел.
Стиснув зубы, Вася перебежал дорогу и стал изо всех сил дубасить в дверь дома напротив. Никто не открывал, но вдруг дверь сама подалась под его рукой, и Вася почти ввалился в сени.
— Есть кто? — окликнул он.
Молчание. Вася вошел в комнату, в темноте отыскал кровать, сдернул одеяло и выбежал на улицу.
С трудом подняли они тяжелое обмякшее тело, стараясь не ушибить, переложили на одеяло и, подняв его с двух сторон, как носилки, стали добираться до дому. Они не позволяли себе остановиться. Задыхаясь, не смея вытереть пот, они шли и шли — и казалось, конца не будет дороге. Шаг. Еще шаг. Вот угол. За углом — рябина. Еще шаг, еще. Вот калитка их палисадника.
— ...Не могу... — Домна Федоровна села на нижнюю ступеньку крыльца. Руки у нее дрожали, во рту пересохло. Сердце стучало так, что казалось — сейчас выскочит из груди.
Вася обхватил раненого поперек живота, напрягся, шатаясь, поволок в дом.
С трудом поднявшись, Домна Федоровна вошла следом, отыскала спички, зажгла фитилек коптилки, поднесла огонь к лицу раненого. Слипшиеся от крови волосы закрывали лоб. Губы распухли, правую щеку от виска к подбородку пересекала кровавая полоса.
Они согрели воду. Так же хозяйственно и аккуратно, как шила и чинила, Домна Федоровна разорвала на бинты полотенце. Опустив тряпку в таз с водой, она осторожно обмыла черные запекшиеся губы, отвела рукой волосы, дотронулась влажной тряпкой до лба. И черты этого лица словно проступали, становились все отчетливее. Кого же они напоминали? Кто был перед ней?
— Вася! — сказала Домна Федоровна. — Посмотри! Узнаешь? Да ведь это наш постоялец!
Бывает же так: жил у них в Покровском целое лето парнишка. Веселый, мастер на все руки, гармонист. Сирота, он приехал после армии погостить к тетке, а тетка уехала к дочери в Сибирь.
— Что ж не списался? — спрашивали его. — Куда ж теперь?
— А некуда.... — отвечал он растерянно. — Может, в город подамся, на работу устроюсь...
— Осенью и подашься, — решила Домна Федоровна, — а пока поживешь у нас, отдохнешь.
Его звали Костя Савинков. Он прожил у них все лето. Денег с него Домна Федоровна не взяла, но он не даром ел хлеб: починил завалившийся плетень, перекрыл крышу, сколотил стол и две табуретки.
— Ну, чего еще сделать? — спрашивал он, блестя глазами. — Нам это пара пустяков!
Прощаясь, говорил благодарно и грустно:
— Никогда вас не забуду. Спасибо вам. Когда еще свидеться придется!
Вот и свиделись. У него были перебиты ноги, осколок оцарапал лицо. Он был без сознания.
— Дайте мне смерти, — повторял он то громко, то переходя на шепот. — Дайте мне... Дайте...
— Утром позовем доктора, — сказала Домна Федоровна. — Сейчас, видно, уж никого не разыщем. Ох, скорей бы завтра!
...И завтра настало. Но это было страшное завтра: в Артемовск вошли фашисты.


ОТСТУПЛЕНИЕ

Люди не выходили из дому, не открывали ставен: затаились, жили вполголоса. Казалось, если открыть окно, самый воздух с улицы, отравленный дыханием врага, ворвется и сдавит грудь.
Костю поместили в чулане. Там было сыро, но что поделаешь? В комнату каждую минуту мог войти гитлеровец — они входили без спроса, не стучась, как хозяева. Дверь чулана задвинули сундуком, завесили всякой ветошью — так было надежнее.
На стенах чулана Домна Федоровна с Васей развесили одеяла: свое, дяди Егора и то, что Вася стянул с кровати в чужом доме. Оно изорвалось, но Домна Федоровна наложила заплаты и повесила на стену, которая выходила на северную сторону. Надо бы вернуть людям... Да как объяснишь, зачем брал?
Весь день у Домны Федоровны проходил в хлопотах: то стирала бинты, то осторожно меняла повязки. Ночью в очередь с Васей вставала по нескольку раз, чтоб присмотреть за Костей, поднести чашку с водой к его пересохшим губам. И все время прислушивалась к тому, что происходит за стенами: не идет ли кто? Не следят ли за домом? Не заметили ли чего?..
Костя пришел в сознание., Но лучше ему не стало. Домна Федоровна со страхом глядела на черные пальцы его ног. Чернота ползла вверх, ноги у колена были опухшие, красные. Как бы совсем ног не лишился. Что же делать? Они в Артемовске люди новые, где живет надежный врач, не знают. Как быть, как быть?
Надо послать Васю к Егору, он посоветует. Но как выпустишь мальчишку из дому, да еще на другой конец города?
По другую сторону улицы, как раз напротив Носаковых, жила Лена Жиленко, молодая женщина с годовалым ребенком. Она болела сыпняком, и ее остригли наголо. Когда в город входили враги, Лена выглянула в окно. Шагавший сбоку колонны офицер приостановился, вытянул из кобуры наган, выстрелил в нее и как ни в чем не бывало прошагал дальше. Это случилось на глазах у Васи и Домны Федоровны. Они тоже стояли у окна. И если бы взгляд офицера упал на Васю, его постигла бы такая же участь. Вскоре жители Артемовска узнали: гитлеровцы не любят, когда на них смотрят из окон, особенно мужчины. За мужчину, как видно, принял офицер и остриженную наголо Лену Жиленко.
Домна Федоровна не могла забыть, как Лена, вскинув руки, рухнула и окно опустело. С тех пор Домна Федоровна боялась открывать ставни и места себе не находила, когда Вася надолго отлучался из дому. А не отлучаться было нельзя: воды принести, на базар сбегать — вдруг удастся раздобыть муки или масла. Носаковы уже давно жили впроголодь, но сейчас надо было кормить еще и Костю.



И скрепя сердце Домна Федоровна снарядила Васю к Егору Ивановичу.
— Он тут всех знает — докторов и учителей, всех. Иди осторожно, задами. Долго не сиди. Запомни хорошенько адрес, имя и отчество. Объясни, что к чему, — и обратно. Мне одной боязно, слышишь?
Вася шел быстро — и потому, что не хотел оставлять мать надолго одну, и потому, что возвращаться надо было засветло: после восьми — комендантский час, не разрешалось ходить по улицам.
Но едва он переступил порог дядиного дома, как дверь снова отворилась и вошел немецкий офицер в сопровождении белокурого молодого человека, сильно припадавшего на правую ногу. Он поздоровался по‑украински и по‑украински же сообщил Егору Ивановичу, что у господина офицера в сапогах гвозди. Нужно их забить, и на всякий случай: не выложит ли Егор Иванович сапоги стельками?
Со страхом и удивлением смотрел Вася, как Егор Иванович усадил офицера на стул, как помог ему снять сапоги и постелил под ноги чистый домотканый коврик.
— Вот так, вот так оно будет лучше, — приговаривал он. — Удобно ли? Я сейчас, мигом! Вот и нет гвоздочка! А вот и стелечка!
Молодой человек переводил эту подобострастную скороговорку, и офицер, чуть улыбаясь, покачивал головой.
Вася не мог бы сказать, каков он собой, этот офицер. Ему казалось, что он ослеп и не видит ничего, кроме искательной улыбки на дядином лице.
Больше всего Васе хотелось тотчас уйти. Выругаться и уйти, хлопнув дверью. И никогда, никогда не приходить сюда больше. Вот почему дядя не хотел, чтобы они жили у него. Он уже тогда ждал фашистов. Ждал — и не хотел лишних свидетелей своего отступничества. Но как же спросишь у него про доктора? Как же теперь будет с Костей? Нет, дяде Егору про него рассказывать нельзя.
— А если понадобится, опять придем! — услышал он голос переводчика.
— Хорошо, хорошо! Если что понадобится, милости прошу! — повторял дядя.
За посетителями захлопнулась дверь. Егор Иванович обернулся к племяннику и спросил устало:
— Ну, чего задумался? За делом пришел или так?
— За делом, — ответил Вася сквозь зубы. — Только своего дела я вам не скажу.


КТО ЖЕ ЗНАЛ?

Возвращаясь домой, Вася столкнулся в дверях с тетей Настей. Он пропустил ее, не сказав ни слова, не ответив на ее «здравствуй», не ответил и на сердитый возглас матери: «Ты что, оглох? Совсем разбаловался». Он только спросил:
— Вы ей сказали про Костю?
— А как же? Она говорит, нет сейчас доктора в Артемовске. Она сказала...
— Она вам наскажет! Мама, они с дядей Егором фашистам продались!
— Не дури! — прикрикнула Домна Федоровна. — Ты что это несешь?
— Мама, он на них работает!
— Да замолчи! Не хочу такого слушать! Он никогда без дела не сидел, всегда работал. Вот и сейчас поделку берет.
— Я сегодня видел: выслуживается. И офицеру половик под ноги, и «приходите, заходите», и...
— Молчи, говорю! Не болтай! Честней его на свете нет!
— А почему он нас из дому вымел? Почему не хотел, чтоб мы у него жили? Нет, вы не видели, какой он сегодня был! Видели бы — не говорили!
— Я тебя пальцем никогда не тронула, а сейчас велю: молчи. Не то...
Этого еще недоставало! Никогда в Васиной жизни не было такого дня. То, что он видел у дяди, душило его, не давало покоя. Но разговор с матерью был еще хуже. Они всегда были заодно, никогда не ссорились. Вася не помнил, чтобы мать на него прикрикнула, не то, чтоб ударила. А сейчас... Вася взглянул на нее исподлобья и отвернулся. У нее побелели губы — так она рассердилась. И руки дрожали, когда она сказала:
— Садись ешь.
— Не буду, — ответил Вася.
Он приотворил дверь в чулан. Костя лежал, свесив руку. И беспомощная эта рука, и запавшие глаза напомнили Васе, каким был Костя в то лето, когда жил у них в Покровском, — рука эта так ловко размахивала топором, так лихо перебирала лады гармошки, а глаза весело блестели.
Покровское... Длинная улица. Степь за селом. Овраг в степи, где Вася собирался с товарищами. Побывать бы там...
«Что же мы будем делать с тобой?» — думал он, глядя на Костю. Мать хорошо ухаживала за больными, но она ничего не могла поделать с этими красными опухшими ногами, с этим жаром, который мучил и иссушал Костю.
— Чего глядишь? — прошептал Костя. — Видно, пропадать мне. Ничего не попишешь! Судьба такая... Не узнал про доктора‑то?
— Нет его в городе. Но мы чего‑нибудь придумаем.
— Придумаешь тут. И сам не выручусь и вас погублю. Если кто про меня узнает, вам несдобровать. Всех порешат. Ты никому не говорил?
— Никому! Никто не знает, только мы с мамой.
«А Настасья? — тут же подумал Вася. — Нет, какие ни есть, доносить они не станут». А у самого заныло сердце. Ведь дядю Егора он любил, как отца. Сейчас же даже спросить у него ни о чем не может. Не хочет он слышать, что ему скажет человек, который говорил врагу: «Я сейчас, я мигом!»
А дом, куда Вася постучался в тот вечер, когда они с матерью подобрали Костю? «Уходи, пока цел». Что же, теперь так и жить со страхом, оглядываясь, — а вдруг донесут?
Надо идти обратно в Покровское. Там он за каждого поручится, там он всех знает, как самого себя. Они с Борисом что‑нибудь придумают! Они не будут сидеть сложа руки. Не маленькие... Васе — пятнадцать, Борису — шестнадцать. Там все свои — и Володька Лагер, и Толя Цыганенко, и Толя Погребняк. На каждого можно положиться. Девчонки? Нет, это дело, пожалуй, не для девчонок. А какое такое дело? Он еще сам не знает. Но одно он знает твердо — говорить врагу: «Я сейчас, я мигом!» — он не будет никогда!

...Ночью в окно к Носаковым постучались. Стук был осторожный, еле внятный — фашисты так не стучат. Сердце у Васи бешено колотилось, когда он вскочил с постели и вместе с матерью передвинул стол к сундуку, который стоял у дверей чулана. Потом приотворил окошко и, высунувшись, тихо окликнул: «Кто там?» У окон никого не было, но на крыльце кто‑то сидел. Вася вышел в сени и осторожно открыл дверь. Тотчас с крыльца поднялась темная фигура и со словом «свой» вошла в комнату.
— Горячей воды. Окна хорошо завешаны? Где больной? — тихо говорила женщина.
Это была медицинская сестра. Она двигалась бесшумно. Засветила фонарик, вошла к Косте в чулан. Осмотрев его, прокипятила шприц и сделала укол.
— Смотрите хорошенько, — шепотом сказала она Домне Федоровне. — Через четыре часа вам придется повторить укол самой.
— Помру я? — тоже шепотом спросил Костя.
— Не спеши! Еще поживешь. Ну молодцы, вовремя вы меня позвали. А теперь слушайте внимательно: двое суток надо делать вот эти уколы. Вы поняли? Попробуйте, покажите... Так, молодцом. Ну, на вас, кажется, вполне можно положиться. А эти порошки...
Вася слушал с нетерпением. Он хотел понять: кто прислал ее? Кто сказал ей? Ведь никто, никто не знал? Кроме...
Он не разглядел лица медицинской сестры, он только слышал ее тихий голос, почти шепот, и ощутил крепкое пожатие ее руки.
— А кто вас прислал? — спросил Вася, отпирая ей дверь.
— Знаешь пословицу? Много будешь знать...
Вася понял, что она улыбается. Он больше ни о чем не спрашивал, только секунду постоял на крыльце, стараясь разглядеть, куда она пошла, крадучись в темноте.
— Мама! Кто же ее прислал? — только и спросил Вася.
— Егор. Больше некому, — ответила Домна Федоровна. — Кто же знает? Мы да они...


ДУРНЫЕ ВЕСТИ

— Вася, ты?
Вася оглянулся. У него чуть сердце не выпрыгнуло, перед ним стояла Ольга Платоненко, их односельчанка и соседка. Она была сверстницей Васиной сестры, они вместе кончали школу и замуж вышли одновременно.
— Оля! — Вася схватил ее за руку. — Как наша Галя? Что с Толей?
— Живы. С ними — ничего.
— А с кем? Что Метелевы? Никулины?
— Борьку Метелева в Германию угнали. Ночью прямо с койки стащили. И сестру его, значит, Татьяну. У Никулиных фашисты стоят. А Егорку помнишь? Нечипуренко внука? Его повесили.
Они стояли около рынка. Дождь хлестал вовсю, оба вымокли до нитки, но Вася этого не замечал. Страшные новости оглушили его.
— Борька в Германии? Егорку повесили! Такого маленького? За что?
— У них спрашивать — за что! Людей так и косят. Стреляют, вешают, жгут. Поповка вся как есть сгорела. Тише!
Ольга умолкла — мимо проходил патруль. Вася смотрел на нее и не узнавал — так она исхудала, так запали у нее глаза и побелели губы.
— Ты болела? — спросил он.
— Все мы болеем, — ответила она с отчаянием. — Все мы тоской болеем. Я про своего с начала войны ничего не знаю. Жив? Убит? Маюсь с двумя ребятами и ничего про свой завтрашний день не понимаю. И ни о чем не спроси, ничего не скажи.
— Оль, зайдем к нам. Обсушись, согрейся!
— Ни! Мне бы до вечера доплестись до села. Галю порадую, что тебя встретила. Она просила к вам зайти, а я не обещалась. Повезло вот... Не ждала — увидела. Как тетя Домна‑то? Обратно не думает?
В последнее время Вася с матерью только о том и думали: домой! Скорей домой, в Покровское! Вот поставят Костю на ноги — и домой!
— Гале скажи, что скоро придем, пускай ждет, — сказал Вася.
И долго еще стоял и смотрел вслед женщине, которая к ночи будет в Покровском, и встретит там утро, и увидит всех, о ком он так тосковал.
...Домна Федоровна слушала Васю, крепко переплетя пальцы.
— Нет, — сказала она. — Придется ждать. Домой хочу, к Гале, все сердце изныло. Но подождем. Боюсь, угонят тебя, как Бориса.
А Вася лег на кровать, укрылся с головой и крепко стиснул зубы, боясь расплакаться. Он видел вереницу людей, которых гнали в Германию, и среди них лучшего своего друга — Борю Метелева.


ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

В тот день выпал первый, ранний по здешним местам снег. На улице было свежо и тихо. Пахло зимой. К Носаковым постучался Коля Шиленко, младший брат той женщины, которую, увидев в окне, убил фашист. Коля жил с бабушкой и маленькой племянницей. Его постоянно можно было видеть с девочкой на руках — у крыльца, в палисаднике или в поле за домом.
Мальчики всегда вместе ходили на рынок, пытаясь обменять какую‑нибудь ветошь на еду. На этот раз Коля пришел с Лешей, соседским парнишкой, с которым они вместе учились в школе.
Вася вышел к ним, и ребята, не сговариваясь, направились не к рынку, а в поле, простиравшееся почти сразу за Васиным домом. Всем хотелось подышать зимней свежестью. Вася даже нагнулся, сгреб в горсти снег, помял его в пальцах, хотел было запустить в Колю, но вместо этого вяло выронил снежок на землю. Не хотелось играть в снежки, радоваться снегу, зиме. Мальчики молча шли полем. Вдруг Леша сказал:
— Ребята, что я вам покажу. Пойдем туда, за овраг. Я уже третий день знаю, только не пойму, чего там.
Они миновали овраг, обогнули лесок и увидели издали небольшой участок поля, со всех сторон обнесенный колючей проволокой. Вдоль изгороди с автоматами в руках ходили солдаты. В легких, уродливо коротких шинелях им, видно, было не очень тепло, поэтому они шагали быстро, будто хотели кого‑то обогнать.
За проволокой не было ни машин, ни орудий, и мальчики не могли взять в толк, что, собственно, солдаты охраняют. Подойти ближе опасно: место открытое, заметят, пожалуй, еще стрелять начнут. Раз колючая проволока — значит, военный объект. За проволокой маячили какие‑то люди.
— Пойдемте, — шепнул Коля.
Ему тут было знакомо каждое деревце, каждый овражек. Он повел ребят, велев им пригнуться, к кукурузному полю. Высокие, засохшие на корню стебли кукурузы и невыполотый бурьян образовали сплошные заросли и тянулись почти до самой изгороди из колючей проволоки.
Ребята то шли, то ползли, поминутно замирая на месте. Им казалось, что шелест сухих стеблей слышен за версту.
— Стоп! — прошептал Вася.
Мальчики очутились почти у самой изгороди. Они лежали, опершись на локти, а в трех‑четырех шагах от них были пленные. Да, за колючей проволокой, в грязных, изодранных гимнастерках, а то и в одном нижнем белье, прямо на земле, тесно прижавшись друг к другу, сидели русские солдаты. У них не было крыши над головой, они жили под открытым небом и спали на голой, уже схваченной морозом земле.
Вася огляделся. С этой стороны лагеря почти не было охраны. Часовой ходил до кукурузного поля и тотчас поворачивал назад.
— Боятся! — прошептал Коля. — Боятся, как бы кто в них не запустил камнем.
— Камнем! Пули в затылок — вот чего они боятся! — ответил Вася, продвигаясь все ближе и ближе к изгороди.
Руки у него окоченели, но сейчас он этого не замечал. Он приметил пленного, который сидел почти вплотную к проволоке и пристально смотрел на него.
— Хле‑ба...
Вася не услышал, он увидел это слово: его одними губами произнес пленный.
— Хлеба просит, — шепнул Коля.
У мальчиков ничего не было с собой — ведь они и шли‑то на базар, чтоб принести оттуда какой‑нибудь еды. Вася пошарил в карманах — ни корки. Но как уйти, ничего не дав, не перемолвившись ни словом?


УЛИЦУ НЕ НАТОПИШЬ...

Уже стемнело, когда к Носаковым пришла тетка Настасья. В сумке у нее лежали черные сухари и печеная тыква.
— Как твой затворник? — спросила она еще с порога.
Домна Федоровна приложила палец к губам.
— Уткнется в подушку и молчит, — ответила она тихо. — Сам, как народившийся теленок, еле на ногах стоит, а хочет уходить.
— Ни, ни! Мой велел сказать, чтоб и думать не смел. Когда надо будет, скажут.
— Здорово! — вдруг послышалось у нее за спиной.
В кухню вошел Костя. Одной рукой он опирался на стену, другой — на толстую палку.
— Вот испугал! Аж в голову ударило! Ну, чего встал? Жизнь тебе надоела, что ли?
— Не шуми, не шуми, Настя! — сказала Домна Федоровна и добавила почти про себя: — Да где же он? Куда запропастился? Ведь с утра...
Она вышла в сени проверить запоры на дверях, а Костя, присев на табуретку, торопливо заговорил: — Уходить мне надо. Она чуть не голодная сидит, все мне да Васе. Посмотрите, как исхудала — насквозь светится. Вчера вошел сюда, а она картофельные очистки ест. Я говорю: вы что же это? А она: от них самая польза. Уходить, уходить мне надо! Что, не видно Васи? — спросил он, поднимаясь навстречу Домне Федоровне.
— Не видно. А ты иди, иди к себе. Погулял — и хватит. Иди, голубчик.
— Да где же это Василий! — удивилась Настасья. — Что ж ты ему позволяешь своевольничать? Как ни придешь к тебе, он в бегах. Долго ли до беды? Крепкое же у тебя сердце. Ведь сын он тебе! Если не ты — кто же его сбережет? Не обижайся, я ведь тебе напрямик. В такое время чтоб бегать...
— Помолчи‑ка, — вдруг спокойно и печально сказала Домна Федоровна. — И так сердце не на месте. Стучат!
И верно, стучали в наружную дверь, часто, нетерпеливо.
— Подай голос! — шепнула Настасья, а сама, схватив Костю под руку, потащила его к чулану.
— Кто там? — спокойно, нараспев спросила Домна Федоровна, помогая невестке передвинуть сундук.
— Это я, мама. Откройте, — отозвался Вася и добавил тише: — Я один.
Едва он вошел в дом, Настасья сердито набросилась на него:
— Ты что, сказился? Носит тебя нелегкая! А что мать без сердца сидит...
— Мама, — сказал Вася, будто не слыша этого крика, — вы не сердитесь... Я вашу кофту на рынке хорошо обменял. Мне и хлеба дали, и сала. Только я ничего вам не принес. За городом лагерь для пленных...
— Ну вот, конечно! — сказала Настасья. — Теперь и вовсе есть‑пить перестанут. Улицу не натопишь, весь свет не накормишь!
А на другое утро тетя Настя принесла Носаковым ведро каши. Домна Федоровна даже не стала спрашивать — кому это? Она просто переложила кашу в две высокие кринки, обе кринки поставила в котомку, а котомку приладила Васе на спину. И в сумерки Вася снова пошел к лагерю военнопленных.
То ли гитлеровцы знали: пленные истощены, едва переступают с ноги на ногу и поэтому далеко не убегут, то ли боялись партизан, только часовой подходил к кукурузному полю и поворачивал назад. Прежде чем он возвращался, можно было успеть подползти к проволоке, передать то, что принес, и ползком уйти обратно.
Вася, Коля и Леша ходили к лагерю по очереди. У проволоки в сумерках их обычно ждал один и тот же пленный — безрукий солдат. Оборванный, небритый, с впалыми щеками и измученным взглядом, он едва переставлял ноги от голода и слабости. Иногда он успевал перемолвиться словом с мальчиками:
— Спасибо, ребята! Только пускай это будет последний раз.
И все же назавтра он снова был неподалеку от проволоки.
— Правда, что Москву сдали? — спросил он однажды.
Вася не знал. Но ответил:
— Неправда, брешут!
— Ну, спасибо!
Почти каждый вечер к Носаковым стучали: приходил кто‑нибудь из соседей, а иногда и совсем незнакомый и молча ставил на стол чугунок с борщом, или миску с кукурузными лепешками, или бутылку молока. Отдавали и молча уходили. Кто их присылал? Этого ни Домна Федоровна, ни Вася не знали и никогда никого об этом не спрашивали.
Однажды ночью пришла к Носаковым та медицинская сестра, что делала Косте Савинкову укол, и увела его с собой.
— Полегче вам станет, — говорил он, прощаясь. — Поменьше будет заботы, поменьше страху. Спасибо, спасибо вам! — И прибавил, как тогда, летом, уходя из Покровского: — И когда теперь свидимся?
Поменьше будет страху? Нет, страху меньше не стало. Домне Федоровне давно уже казалось, что она сыта страхом по горло: страх постучался в ее дом со словом «война». Он был с ней, когда она оставляла в Покровском дочку и внука и когда провожала на фронт старшего сына. Страх был неотступно рядом, когда они несли с Васей раненого Костю. Но только сейчас — так думала Домна Федоровна — она по‑настоящему поняла, что такое страх. Когда Вася отлучался к лагерю пленных, Домна Федоровна считала минуты, секунды, не находя себе места. «Нет, — думала она, — надо идти обратно в Покровское. Там все же потише. А повешенный Егорка Нечипуренко? А Борис и Таня Метелевы, которых угнали в Германию? И все же в Покровском будет легче: там Галя. Там все село — свои. Вот проводила Костю — и в Покровское. Дома и стены помогают».
На другой день после Костиного ухода к Носаковым по пути на рынок заглянула тетя Настя.
— Егор велел Васе зайти, да побыстрей. Ждет!
Вася тотчас собрался. Ему давно хотелось поговорить по душам с дядей, но он не мог решиться. Ему казалось, что Егор Иванович смотрит на него хмуро, с упреком. Однажды Егор Иванович сказал, не глядя на Васю: «Больше надо верить людям...»
«А сам? — думал Вася. — А сам? Почему нам с мамой не поверил?» Он часто с горечью вспоминал слова дяди: «Вы у нас жить не будете». А почему? Разве нельзя было им довериться? Разве можно было от них таиться?
Дядя Егор сидел на низенькой скамеечке и тонкими сухими лучинками растапливал печку.
— Пришел? — сказал он, не оглядываясь. — Ну, слушай, больше к пленным не ходи. И дружкам своим накажи. Слышишь?
— Слышу. А почему?
— Есть такой слух, будут их угонять, охрану усилят.
— Вчера мы ничего такого не заметили.
— Вчера — одно, нынче — другое. День на день не приходится. И вот что, давай слушайся. Я тебе дело говорю, ты не спорь.
Егор Иванович обернулся, взглянул на племянника.
— А ты отощал. Погоди‑ка, я тебя сейчас угощу.
Он открыл дверцу посудного шкафчика, достал глиняную чашку, расстелил на столе желтую бумагу и выложил на нее все, что было в чашке:
— Любимое твое кушанье. Картофельные оладьи. Держи. Вчера Настя на целую маланьину свадьбу напекла.
Все слова, что Вася собирался сказать дяде, разом вылетели у него из головы.
— Спасибо, — сказал он и взял сверток с оладьями. Вышел на крыльцо, постоял минуту.
Лицо пощипывал мороз, и на снег можно было смотреть, лишь совсем зажмурясь, — так он блестел и переливался на ярком солнце. Вася вырос здесь, в Донбассе. Он не помнил сибирской зимы, он знал только здешнюю зиму, сиротскую, как говорила мать. Но нынешний день был по‑настоящему морозным. Ночью выпал снег и лежал теперь на крышах домов, на ветках деревьев.
Вася тихо спустился с крыльца и побрел вдоль улицы. Конечно, если дядя не велел ходить к лагерю, значит надо было повернуть домой. Но как же не пойти в последний раз, как же не проститься? Он послушает Егора Ивановича с завтрашнего дня. А сегодня он пойдет и отдаст вот эти оладьи. И, может, успеет передать про слух насчет отправки. А не написать ли на бумаге, в которую завернуты оладьи? Мол, отправляют вас. Он пошарил в кармане, нашел огрызок карандаша и, завернув за угол последнего в поселке дома, вытащил из‑за пазухи сверток. Что ж написать? «Будьте готовы к отправке»? А как они могут подготовиться? Кто знает! «Вас скоро отправят отсюда. Сообщите, что нужно передать», — нацарапал Вася на свертке и снова двинулся в путь.
Дядя был прав. Вася еще издали заметил, что охраны возле лагеря больше обычного. До кукурузного поля он почти все время полз. Руки у него словно одеревенели. Вася докрасна растер их сухим, сыпучим снегом. Помогло. Ему было нестерпимо жарко, голова взмокла, по спине пробегал холод. Есть же на свете люди, которые никогда ничего не боятся! Счастливые!
Со стороны кукурузного поля нынче тоже расхаживал солдат. Зато в ложбинке, слева от лагеря, охраны, кажется, нет. Вася подождал немного — по‑прежнему никого. Только за изгородью понуро бродят пленные. Вон совсем близко от проволоки его знакомец — безрукий солдат. Вася снова пополз, вот совсем уже близко. Чуть приподнявшись на локтях, Вася хотел протянуть безрукому сверток, как вдруг увидел, что тот смотрит на него расширенными от ужаса глазами.
— Беги! — угадал Вася по движению его озябших губ.
И Вася кинулся бежать. Он бежал, спотыкался, земля, схваченная морозом, неровно присыпанная снегом, горбилась под ногами. Он чувствовал, что его догоняют, все ближе слышались за спиной тяжелый топот и хриплые ругательства. Задыхаясь от усталости и ярости, Вася приостановился, подобрал с земли камень и изо всех сил запустил им в догонявшего его фашиста.


«КТО ПОСЛАЛ ТЕБЯ?»

Каждый раз, когда к Васе возвращалось сознание, он пытался припомнить, что же с ним случилось? И всякий раз вспоминал одно и то же. Опять его привели в узкую комнату с низким потолком. Посередине стоит стол, длинный, как прилавок в магазине. И опять все те же, все те же слова:
— Кто послал тебя к пленным? Говори: кто? Не скажешь, тебя повесят.
Но ведь его никто не посылал. Он сам пришел.
— Откуда тебе известно, что лагерь эвакуируют?
— Мне это неизвестно.
— Но на свертке написано...
— Это не мой сверток. Это не я писал.
— Не лги. Скажи, кто послал тебя? Нам все известно! Говори: кто?
Когда Васю спросили, как его зовут, он ответил: Анатолий Каров. Сказал, что шел к сестре из Ханженкова, но сестра куда‑то уехала. Возле лагеря очутился случайно. Увидел за проволокой людей — подошел поближе: просто хотел поглядеть. Он повторял все это слово в слово уже раза четыре. После каждого допроса его били плетьми. Все тело ныло, горела и саднила изорванная плетью кожа. Вася до крови искусал себе губы, боясь, что скажет в беспамятстве лишнее слово. Хорошо, что они не расспрашивали, где он жил в Ханженкове, — Вася никогда не бывал там и сам не понимал, почему назвал именно этот шахтерский поселок. Может, потому, что там когда‑то жил дядя Егор?
А почему он назвался Анатолием Каровым? Откуда взял это имя? Еще живя в Покровском (каким далеким казалось сейчас это время!), Вася начал писать повесть. Этого никто не знал — ни мать, ни сестра, ни самый близкий друг — Боря Метелев, не знал старший брат, никогда Вася не обмолвился об этом ни словом Егору Ивановичу. Он рассказал о Карове только Лене, для нее это было вроде сказки.
Когда Вася перешел в седьмой класс, учительница велела ребятам написать сочинение: «Мой любимый герой». Вася сидел у окна, смотрел в степь и думал, кого выбрать? Овода? Или Павку Корчагина? А может, капитана Немо? Нет, лучше Чкалова! А если рассказать о Седове? Вася как раз перед тем прочитал книгу о путешествиях Седова. А если придумать такого человека, который был бы отважным, как Овод, стойким, как Павка? Если он будет летать не хуже Чкалова и путешествовать, открывать новые земли, как Седов? Вася вдруг представил отчетливо: такой крепкий парень, чем‑то похожий на молодые фотографии Егора Ивановича, — широкий в плечах, в лихой бескозырке, с открытым веселым лицом. Как его зовут? И тотчас откуда‑то возникло имя: Анатолий Каров. Перо забегало по бумаге; Вася писал об Анатолии Карове так, будто век его знал. Анатолий Каров был пилотом, моряком, отважным охотником. Они с Васей вместе плавали по морям и океанам, вместе охотились в дремучих лесах. Анатолий был храбр, отважен, правдив, у него было много друзей, и его все любили...
— Кто это — Анатолий Каров? — спросила учительница, прочитав сочинение. — Откуда ты его взял?
— Придумал... — не сразу ответил Вася, потому что был смущен своей дерзостью: вдруг взять да придумать героя. Так только писатели поступают.
Учительница внимательно взглянула на него и сказала с улыбкой:
— Вечные фантазии!
С тех пор Вася долго никому не рассказывал о Карове. Но сам не расставался с ним ни на день. В своих мечтах он вместе с Каровым ездил в Москву, бродил с ним по залам Третьяковской галереи, плавал по морям, спасал прекрасную девушку, которая чуть не утонула и у которой были совсем такие же, как у Лены Никулиной, большие карие глаза.
Началась война, но и теперь не расставался Вася со своим героем. Он думал о нем непрестанно.
Теперь Каров стал партизаном. Он взрывал поезда, расстреливал из чудо‑пулемета немецкие воздушные эскадрильи, подстерегал врага в лесу, на земле, на воде, в небе. И по‑прежнему Вася был с ним рядом, плечом к плечу. Вместе с ним он выполнял боевые задания — одно опаснее другого. Освобождал пленных из‑за колючей проволоки и неведомыми врагу лесными тропами уводил их в свой партизанский отряд... Вот почему, услышав вопрос гитлеровца: «Имя?», Вася, ни минуты не раздумывая, ответил: «Каров».
Лежа ночью в камере, полной народу, едва очнувшись от побоев, Вася неотступно возвращался мыслью к Покровскому.
Живя в Артемовске, Вася не часто вспоминал обо всех, кого оставил в Покровском. Забота о хлебе, о матери, о Косте Савинкове, страх перед врагами и ненависть к ним — все сплелось в один узел, поглощало время и силы.
Сейчас некуда было бежать, не о ком заботиться... И все, что копилось за последние страшные месяцы, — воспоминания, тоска о родном селе, о школе, о друзьях — все вдруг всплыло и застучало в сердце.
Васины мысли были бессвязны, но картины, встававшие в памяти, ярки и отчетливы. Вот он с друзьями в лесу. Впереди идут Володя Лагер, Толя и Нина Погребняки. Володя невысокий, светловолосый, у него брови шнурочком, красивые синие глаза и яркий румянец на щеках. Борис подшучивал над Володей, говорил, что лицом он похож на девчонку. Борис вечно над кем‑нибудь подшучивал... Про Толю с Ниной сразу скажешь, что это брат и сестра: оба большелобые, сероглазые крепыши, оба заводилы и выдумщики. Они‑то и подбили товарищей отправиться в такой дальний поход, сказали, что покажут им сосну, под которой когда‑то давным‑давно был закопан клад. Рядом с Васей идет Толя Цыганенко. Он с трудом удерживается, чтоб не ринуться вперед. Черные лукавые глаза его блестят. «Скорее, скорее!» — нетерпеливо подгоняет он товарищей.
Под вечер пришли к заветной сосне — Васе и сейчас кажется, что он чувствует густой сосновый запах и видит высокий, рыжий, освещенный солнцем ствол. Рыли долго и... ничего не нашли. Но до сих пор помнит Вася, как екнуло его сердце, когда лопата звякнула обо что‑то твердое. Но это была всего лишь старая, ржавая жестянка из‑под консервов. И как она туда попала? Вася видит перед собой рассерженное лицо Бориса — плотно сжатые губы, потемневшие глаза. Вот‑вот он взорвется. Не терпит этот человек неудач. Во всем ему всегда везло, за что бы он ни брался. А тут целый день шли, столько времени копали, надеялись, уже спорили, куда отнести свою находку — в Артемовский музей или прямо посылкой в Москву, и вдруг всего‑навсего ржавая консервная банка. Поверить этакой чепухе! Дать себя так одурачить!.. Вася хочет, чтоб Борис подольше не уходил, изо всех сил он старается удержать перед собой это лицо. Пусть сердитое, все равно... И Борис послушался, не ушел: только теперь он стоит уже у классной доски и весело постукивает мелом, решает задачу, которая ни у кого не получилась. Оглянется на товарищей, подмигнет им, хитро улыбаясь: знай наших! Легко давалось Борису ученье. Стоило ему самую малость постараться — и «отлично» за «отлично». Но нередко он и часа не мог заставить себя просидеть над уроками. Ведь на свете еще были и футбол, хоккей, интересные книги. Борис где‑то вычитал, что надо воспитывать в себе мужество, и приучал себя терпеть боль. Он заставлял сестренку Таню подносить к его руке горящую лучину. Короткий язык огня лизал Борису руку, а он и виду не показывал, что больно, только зубы сжимал покрепче. Бедная Таня стоит, чуть не плачет, а ослушаться не смеет.
Вася закрывает глаза и тяжело дышит. Уплыло куда‑то лицо Бориса, и Вася опять один, опять в тюрьме. Но нет, вот опять вырвался: ему кажется, что он плывет через реку. Он только‑только научился плавать и впервые решил доплыть до другого берега. Как хорошо, как вольно! И совсем не страшно! Вася пробует ногой дно — дна нет. И вдруг мысль, она, словно укол: а вдруг... вдруг не доплыву, вдруг не хватит сил? Он хочет повернуть назад: на берегу Лена Никулина. Она машет рукой: «Ау‑ау!» — несется над рекой ее голос. «У‑у‑у!» — докатывается до Васи, и он снова плывет, стараясь не думать о том, что под ним черная, глубокая бездна. Взмах руки, еще, еще — все ближе берег, все ближе. Ах, как хорошо было ступить ногой на плотный песок дна, а потом на прибрежный песок, горячий от солнца! И назад плыть было уже совсем не страшно. Он помнит, помнит, как весело, легко плылось. А потом он учил плавать Лену: «Ой, захлебнулась!» — кричала она, и смех ее разносился по реке. Вася знал, что она хоть и маленькая, а ничего не боится. И на другой берег она поплыла, едва научившись держаться на воде. Какой горячий был песок, какое высокое синее небо...
— Потише, потише, — слышит он рядом чей‑то тихий голос и открывает глаза.
Нет высокого синего неба. Снова над головой навис черный, мокрый потолок. Болят ссадины на руках, ломит ноги. Трудно дышать, что‑то давит в груди, из горла вырывается хрип.
— Как они тебя, голубчик мой...
Над Васей склонилось серое в полумраке женское лицо. Низко по самые брови повязан платок.
— Давай‑ка подложу тебе руку под голову. Ну, легче стало?
— Спасибо. А вы кто?
— Я? Я тетка Василиса, такая же горемычная, как и все. Лежи, лежи смирно.
— Рассказывай, тетка, дальше! — попросил худощавый парень с заплывшим глазом.
Его избивали сильнее всех, а он всегда возвращался с допроса злой, но веселый. «Только дай вырвусь отсюда! Они у меня еще наплачутся», — повторял он, вытирая кровь с лица.
— А чего тебе еще рассказывать? — ответила тетка Василиса. — Я все сказала. Напали на поезд и всех освободили. Парней, девок, солдат наших. Ну, по городу приказ: кто укрыл беглецов — выдавай, иначе — смерть!
— Были такие, что выдали?
— Пока молчат. Ну, а фашист шарит. Все дома, чердаки, сараи обшарили — и никого не нашли! А меня сюда за дочку, она в том поезде была. Куда, мол, спрятала?
— А куда? — раздался чей‑то голос.
— Чего знаю, чего не знаю — все при мне останется, — отозвалась женщина. — Ну, сначала избили меня. Вот и отметина, — она тронула багровую опухоль над глазом, — да батька мой, царство ему небесное, меня к зуботычинам приучил. Трезвому ему, бывало, цены не сложишь, а чуть выпил — беги, не оглядывайся. Из меня колотушками ничего не выбьешь. А о смерти я сроду не думала, сроду ее не боялась. Много чести будет, если перед ней трястись.
«А я? — подумал Вася в который уже раз, с тех пор как попал в тюрьму. — А я боюсь смерти?» Его били плетьми, били и на скорую руку — чем попало и по чему попало. У него темнело в глазах, он терял сознание, но пока ни слова не сказал ни о чем.
«Но я же и впрямь ничего не знаю, — твердил он себе. — Дядя Егор ничего не говорил мне, ничего, ничего...»
И опять отворилась дверь подвала.
— Коваленко Василиса! — выкрикнул часовой.
Василиса осторожно вытянула руку из‑под Васиной шеи и встала. Крепче затянула под подбородком темный платок и крупно, по‑мужски шагнула к выходу. Дверь затворилась.
«Уснуть бы, — тоскливо подумал Вася, — уснуть бы, а проснуться — и снова она тут...»
Он прикрыл глаза. Только бы не замучили ее, только б воротилась она... Прошел час, другой... Василиса Коваленко так и не вернулась в камеру.


«НЕ НАДО! НЕ НАДО!»

Едва рассвело. Утро зимнее, тусклое, зябкое. Вереница заключенных идет по окраине города. Что‑то покрикивает часовой. Вася не может разобрать да и не старается. Он занят только одним: не упасть бы. Ноги как ватные, спину ломит, голова болит, и кажется, ее не повернешь, такая она тяжелая.
— Стой! — раздается крик часового.
Приказ рыть окопы. Заключенные получают по лопате и принимаются за работу. Окоченевшими руками держит Вася свою лопату, потом нажимает на нее ногой. Земля твердая, мерзлая и не поддается. Вася стоит, опершись на лопату, и ждет окрика: сейчас подойдет надсмотрщик и ударит его. А он... Он даст сдачи! Вот этой самой лопатой. Хватит! Не может он больше терпеть. Семь бед, один ответ. Все равно рано или поздно его убьют. Пускай это будет сейчас!
— Эй! — слышит он тихий оклик и оборачивается.
Рядом с ним Василиса — все в том же низко повязанном темном платке и в старой кофте с вытянутыми, обвисшими рукавами.
— Переходи‑ка вот сюда. Здесь земля помягче. Иди, иди. Говорю, не спорь!
Она поменялась с Васей местами. Верхнюю твердую корку она разбила и под Васиной лопатой земля вдруг поддалась.
— Держись меня, — прошептала Василиса, — не то худо тебе придется. Здесь работать надобно, не то...
— Наплевать! Пусть делают, что хотят! Не хочу я больше...
— Не дури, — она встала так, чтоб скрыть Васю от глаз часового. — Не дури, копай. Лучше подумай‑ка, с чего они за окопы взялись? Говорили, будто навеки веков сюда пришли, однако опасаются. Не от хорошей жизни окопы затеяли. За что тебя сюда?
Тяжело опираясь на черенок, еле вытаскивая лопату из земли, надолго замолкая, Вася рассказал Василисе, как его поймали. До сих пор он никому не говорил об этом ни слова — ни на допросе, ни в камере. Но тут — он почему‑то знал это наверняка — можно сказать все. Он не сумел бы этого объяснить, но знал твердо, что женщина эта его не выдаст.
Она молча слушала, а лопата ее тем временем глубоко вонзалась в твердокаменную землю.
— Матери бы твоей весть подать... Наверное, отчаялась увидеть. Не горюй. Вот поглядишь, выпустят тебя. Я потому так думаю, что немцы здесь меняются. Последний раз опять спрашивали, за что арестована. Я не растерялась: за кур, говорю, сижу, кур не хотела отдавать. Ничего толком не знают: поверили. И про тебя не знают. Вот вызовут опять, возьми да скажи, что без пропуска в деревню за харчами подался. Или еще что придумай! Мозги‑то ведь еще не отшибли. И еще я тебе вот что скажу: переводчик у них тоже новый. При старом мне бы про кур не соврать. А этот новый из наших, из артемовских. Слушает, не больно верит, но немцу виду не показывает. А мне сказал: «Неладно ты сделала, что кур пожалела. Теперь, — говорит, — придется за это маленько поработать». Не собака, видать. Первый раз я тогда без единой оплеухи ушла.
— Он хромой, этот переводчик? Белокурый такой? — спросил старик, работавший по левую руку от Васи. — Я учитель, — сказал он, не дождавшись ответа. — Я шел вечером из школы домой. Меня схватили и сказали, что я расклеивал листовки. Привели на допрос, только было стали допрашивать, а переводчик говорит: «Я этого учителя знаю хорошо. Он человек старого режима и политикой не интересуется. У него больное сердце и перед сном он имеет обыкновение гулять. Я, — говорит, — ручаюсь за него, как за самого себя». — Учитель остановился, передохнул: — Как за самого себя... — повторил он медленно. — А я, представьте, тоже могу поручиться, что видел этого молодого человека впервые в жизни. У меня прекрасная память на лица.
— Хромой? Белокурый? — переспросил учителя Вася, и сердце у него часто забилось. Он вспомнил тот день, когда пришел к дяде Егору узнать про врача для Кости Савинкова и увидел молодого переводчика.
— А ты знаешь его, что ли? — спросила Василиса и вдруг умолкла. — Глядите, — сказала она, — глядите! — И закрыла лицо руками.
В тусклом свете раннего утра Вася увидел толпу людей, ей не видно было конца. Люди, люди — сколько хватал глаз, они шли из города мимо заключенных. Вася не сразу понял, что поразило его. Хмурые, темные лица? Опущенные головы, согнутые спины? Нет! Молчание. Шли дети, женщины, старики — и молчали. Слышался топот ног, время от времени в морозном воздухе отчетливо раздавался крик:
— Пошевеливайся! Не отставай!
Но ни отклика, ни слова в толпе. Сотни народа — и глухое, тяжелое молчание. Толпа текла мимо, и Вася, подавшись вперед, пытался перехватить чей‑нибудь взгляд, но люди шли, не глядя по сторонам. Только один без шапки, в круглых очках, озирался, словно надеялся кого‑то увидеть, словно ждал помощи.
Вася глядел в затылки тех, что шли в последнем ряду. Старуха крепко держала за руку мальчика лет десяти, молодая женщина несла на руках маленькую девочку. «Куда их? — думал Вася. — Угоняют в Германию? В другой город? Зачем, зачем?»
И вдруг где‑то вдалеке, там, куда прошли передние, раздались выстрелы. И женщина, державшая на руках ребенка, бросилась бежать. Васе показалось, будто она бежит к нему, он рванулся вперед и увидел, как солдат выхватил девочку из рук матери. Тотчас раздался выстрел, женщина упала, а девочка билась в руках у фашиста и кричала:
— Не надо! Не надо!
Вася кинулся к ней, но кто‑то схватил его за руку, он упал и потерял сознание.

Что это — сон или явь? Старый учитель прикладывает руку к каменной стене, потом к Васиному лбу. Рука у него легкая, прохладная, и Вася говорит:
— Еще...
А вот какой‑то совсем незнакомый человек. Он склонился над Васей, у него очень светлые, словно заиндевевшие, волосы, брови, ресницы.
— Тиф! — говорит он, потом громко бранит немецкого солдата, который стоит на пороге открытой двери.
Где встречался Вася с этим светловолосым, синеглазым человеком?
Мысли были юркие — появятся и тотчас исчезнут, будто хвостом вильнут. Он ничего не мог додумать до конца, и это мучило, как боль. Иногда хотелось плакать от бессилия и усталости. А иногда казалось, что вновь и вновь видит тот же сон: будто лежит он на постели в михеевской кухне, а мать сидит рядом. Да, она рядом, а голос ее звучит откуда‑то издалека: «Что у тебя болит, сынок?»
А один раз ему показалось: это не сон и он на самом деле дома. Он увидел тетю Настасью и услышал, как она говорит: «Это хорошо, когда хворь сном выходит...»
Вася пришел в себя ночью. Он лежал на низкой железной кровати, а рядом, уронив голову на спинку стула, сидела мать. В банке из‑под консервов плавал зажженный фитилек, пахло подгоревшим подсолнечным маслом. И Вася отчетливо, как если бы это было вчера, вспомнил день своего детства: яркое летнее утро, мать стоит у печки и переворачивает на шипящей сковородке пирожки с картошкой. В кухне пахнет подгоревшим маслом, и синеватый дымок тянется к распахнутому настежь окну. Пирожки с картошкой и жареным луком... Мать просит: «Да поешь ты, как люди едят. Ну что ты, как воробей!» Вот сейчас ей не пришлось бы его уговаривать!
Домна Федоровна проснулась под утро. Коптилка уже погасла, и в кухне с плотно завешенным окном было темно. Вася тихонько окликнул мать. Она кинулась к нему и прижалась щекой к его лицу.
— Не надо, не плачь! Ну чего теперь‑то плакать? У меня ничего не болит. Только есть охота.
Домна Федоровна сдернула с окна старое одеяло и снова подошла к сыну. Какими большими стали ее глаза на исхудавшем лице. А в окно заглядывает зеленая ветка! Сколько же времени он болел?
...Домна Федоровна рассказала сыну, что Егор Иванович и тетя Настасья давно ушли из города. Что дядя велел им, как только Вася поправится, вернуться в родное село. От дяди недавно приходил один человек: молодой, волосы русые, на правую ногу припадает... Он пообещал раздобыть для них пропуск в Покровское.
— Я уж не чаяла тебя увидеть, — говорила Домна Федоровна, держа сына за руку. — Убили, думаю. Ведь у алебастровой шахты расстреляли не меньше, как три тысячи народу. Ходила я туда, искала тебя. Как мертвый мальчонка — так думаю, не Вася ли? Вроде шапка твоя, варежки похожие — нет, не ты. Чего я не перевидала! Страшно вспомнить. Сижу раз одна, плачу. И вдруг стучит кто‑то. Отворяю — женщина. «Я, — говорит, — с вашим сыном в тюрьме сидела. Зовут меня Василиса Коваленко. Он, — говорит, — заболел, тиф у него. А заразных больных немцы стреляют. Меня, когда выпускали, спросили, может, я его к себе возьму. Я взяла, он у меня сейчас. Пойдемте, — говорит, — поглядите». Ну, я к ней со всех ног. Смотрю — и правда ты. Хоть и трудно узнать. Кожа да кости. Стрижен наголо. В жару никого не узнаешь. «Кто ж, — спрашиваю, — тебе его отдал?» А она отвечает: «Хромой, волосы светлые, переводчиком у немцев». Долго ты у нее лежал. И я притулилась там же. Она к нам, как родная. Сама на хлебе и на воде, а тебе и яйцо раздобудет и молока. Я ей как‑то сказала: «Сколько вам мороки из‑за чужих». Она в крик: «Выбрось, мол, это дурье слово из головы! Какие мы чужие!» Хорошая была...
— Была?!
— Убили. Из тюрьмы спаслась, а на базаре немцу чего‑то нагрубила, он ее тут же, прилюдно, из пистолета и прикончил. Страшно живем, Вася, не по‑людски. И когда же конец?
...Пропуск Носаковым раздобыл хромой переводчик. Он посоветовал им идти ночью, держась подальше от большака. Так, по его словам, было надежнее даже с пропуском в руках.
— Ведь какие‑никакие, а наберутся у вас вещицы? Лучше уж не попадаться на глаза охране. А ты тогда у Егора Ивановича свирепо на меня поглядывал! — добавил он, обращаясь к Васе, и похлопал его по плечу.
А Вася глядел на это молодое, тоже изменившееся, потемневшее лицо. Никому не дались эти месяцы даром. Никого не миновали. На всех положили они свой отпечаток.
— Люди встретят — отворачиваются, — сказал переводчик. — Бывает, плюют вслед. Трудно...
— Не сердитесь на меня, — сказал Вася.
— Я не сержусь! Я на твоем месте глядел бы так же. Теперь — прощайте, не поминайте лихом.
— Спасибо вам. И простите...


ДОМОЙ

Как и всегда весною, Покровское казалось большим садом. Бело‑розовая пена цветущей вишни недвижно стояла в воздухе.
Домна Федоровна остановилась, Вася взглянул на нее: в глазах у матери блестели слезы.
— Боюсь, — сказала она, — ноги не идут, приросли к земле.
— Пойдемте, — тихо ответил Вася.
Они шли рука об руку, шли все медленней, медленней, страшась постучать в Галину дверь. Какие вести ожидают их за этой дверью?
Вот она, Галина хата. У низкого забора стоит мальчик лет четырех и смотрит на них из‑под руки.
— Толик! — окликает Домна Федоровна.
Мальчик глядит на нее удивленно и недоверчиво.
— Мама! — с криком выбегает из хаты Галя.
И обе плачут обнявшись.
Вася не верит глазам: этот вытянувшийся мальчишка — племянник Толя? Эта исхудавшая женщина — Галя? Вася помнил ее веселой, румяной, ясноглазой.
Сестра обнимает его и плачет слезами, в которых смешались и горечь разлуки, и радость встречи, и страх перед будущим, и тоска по тем, кого с ними нет.
Шагая рядом с матерью по дороге в Покровское, Вася с нетерпением думал о том, как увидит друзей — Володю Лагера, Толю Цыганенко, Толю Погребняка. Но сейчас он вдруг понял, что никого не хочет видеть. Как тогда, сразу после болезни, он будто растерял все силы и только одного хотелось ему: очутиться дома, в их старой, с детства памятной хате на той стороне села.
— Мама, — говорила Галя, — отдохните с дороги. У меня каша горячая. Дайте ваш мешок. Вася, мама, да заходите же в хату.
— Я пойду, — тихо сказал Вася, — домой пойду. А потом вернусь за мамой.
И вот он у своей хаты. Дверь не заперта. Прохладно и тихо внутри. И словно все по‑прежнему: кухня, две комнатки, в той, что поменьше, печь подле двери, напротив Васин стол. Не хватает только привычной ровной стопки тетрадей и учебников. Да, фашисты уже побывали здесь: на кроватях ни одеял, ни подушек. Ни одной чашки, ни одной тарелки в шкафу. Только на стенах, как прежде, Васины рисунки. Но теперь он смотрит на них, как чужой: вот тихий пруд, заросший огромными, небывалыми цветами, чайки, лебеди... Каким стало все это!
Он подошел к окну и поглядел на пустынную, притихшую улицу. Промчался мимо на велосипеде немец. Из хаты напротив вышла старуха, боязливо огляделась и снова ушла. И вдруг Вася понял, что знакомая, привычная картина не радует его. Все пережитое жгло сердце, в ушах неотступно звучал голос девочки из Артемовска: «Не надо, не надо!» И Вася впервые понял, что есть вещи, которых не забыть, от которых не уйти, даже если уехать от них на другой конец света.


БОРЯ МЕТЕЛЕВ

— Вася! — услышал он чей‑то голос и круто обернулся. Перед ним стоял высокий подросток, с очень бледным, заострившимся, почти незнакомым лицом.
— Борис? — сказал он, наконец, нетвердо.
— Васька!
— Откуда ты? Мне сказали...
— Убежал я! Убежал! Или ты никого еще не видел, что не знаешь?
Вася почти со страхом смотрел на потемневшее, осунувшееся лицо Бориса. Всего год прошел с того дня, когда они лежали в степи, мирно разговаривали, читали. Высокое небо, жужжание пчел, жаркий, недвижный воздух... И вдруг замелькало вдали Ленино голубое платье и донесся крик: «Война!»
А потом разлука. Неизвестность. Страх. Всего один год прошел! А кажется, будто прожил целую жизнь.
— Сперва Таню угнали, — слышит Вася и ловит каждое слово и старается привыкнуть к новому Бориному лицу. — Да... Угнали. Не успели мы ее спрятать. Потом меня. Этого мы уж и подавно не ждали. Лета‑то мои не вышли. Прямо ночью с койки стянули. Вели под конвоем. Есть ничего не давали. Кто от голода ослабеет, тех бросали на дороге. Я решил: убегу. Нипочем не пойду в Германию! Лучше умру. Ушел... Добрался домой. Мать и то меня не сразу узнала — кожа да кости. Два месяца с постели не вставал, сил не было.
— А фашисты? Когда ты пришел обратно, они ничего?
— Меняются они. Больше двух недель ни одна часть не стоит. Только осядут — переводят, присылают других. Почему такое, не знаю. А Таня... Может, и не живая уже... писем нет.
Борис глотнул застрявший в горле ком и докончил хриплым, обрывающимся шепотом:
— Я так больше не могу! Я фашистов видеть не могу... Я сорвусь, убью кого‑нибудь... Придушу. Не могу больше! Вась, неужели мы так и будем сидеть сложа руки?
— Разыскать бы партизан да уйти к ним. А здесь?.. Ну что мы здесь‑то можем? Ни оружия у нас нет. Ничего. Впрочем... — Вася примолк, задумался. Он вспомнил о дяде Егоре, о хромом переводчике. Они‑то могли...
— Ну что, что «впрочем»? — по старой привычке поторопил друга Борис. — Ты слышал, что по радио говорили? Делайте, чтоб земля у фашистов под ногами горела. Взрывайте мосты, дороги! Связь рвите...
— Это голыми‑то руками?
— Но тогда что же — ждать, пока нас в партизанский отряд позовут?
— Не знаю. Я тоже нагляделся всего. Скриплю зубами, места себе не нахожу, а что делать — не придумаю.
— По всему видать, — продолжал Борис — что есть где‑то в нашей округе партизанский отряд. Один раз целый фашистский обоз неподалеку от нас в воздух взлетел. А листовки советские, думаешь, кто по селу клеил? Не те, что с самолетов кидали, а еще другие? Партизаны их клеили! Ясное дело! Только что‑то давно не видать никаких листовок. Может, куда подальше партизаны ушли? Нет, ты правильно говоришь: во что бы то ни стало надо нам разыскать партизан!
— А пока будем делать, что сможем. Вот придут ребята и потолкуем. — Вася поднялся с топчана, прислушался.
Скрипнули половицы, в дверях показалась Домна Федоровна. Устало опустив руки, стояла она на пороге родного дома, и слезы медленно текли у нее по щекам.


СНОВА ВМЕСТЕ

Борис сбегал домой проведать мать и возвратился к Носаковым. Пришли сюда еще двое Васиных товарищей — Толя Прокопенко и Володя Лагер. Володя тоже сильно изменился: прежде розовое лицо его осунулась, стало серым, яркие синие глаза поблекли и смотрели по‑новому — исподлобья. Только вьющиеся волосы, кажется, стали еще светлее и гуще. Анатолий Прокопенко, как всегда, был подтянут, немногословен. С Васей поздоровался сдержанно, словно они не виделись всего несколько дней.
Раньше встречи ребят были шумными, все говорили разом, громко смеялись, и Домна Федоровна из соседней комнаты не могла разобрать, кто что говорит. Теперь в комнатке сидели те же мальчики, но было тихо.
— Сколько народу в Германию угнали... Сколько пожгли... — раздался голос Володи Лагера. — В школе — конюшня. Видел?
— А людей, когда отправляют их в Германию, знаешь, как осматривают? Как лошадей: в зубы смотрят, — сказал Толя Прокопенко.



Никто ему не ответил. Не начавшись, разговор заглох. И вдруг Вася стал рассказывать обо всем, что видел в Артемовске: о раненых бойцах за колючей проволокой, о тюрьме, о расстреле у алебастровой шахты, о девочке, которая билась в руках фашиста и кричала: «Не надо!..»
Ребята слушали молча, не прерывая. Потом Володя сказал:
— А Николку повесили... И Егорку...
Вася стиснул зубы и крепко обхватил руками колени.
— Когда Таню уводили, я успел ей наказать, правду, мол, писать тебе не дадут, так ты вот как делай: если не вовсе уж тебе плохо будет, пиши, что живешь добре, а если очень худо — пиши, что живешь хорошо. Но пока ничего: ни письма, ни открытки. Может, уже и в живых нет... не могу! Не могу сидеть сложа руки! Что же это в конце‑то концов?
— Тише! — сказала Домна Федоровна. — Как бы кто не услыхал!
— Вот, вот. Тише да тише. А я не хочу сидеть тихо!..
— А если на весь свет кричать, тоже толку не будет. — Вася встал, подошел к окну. — Лучше вот что... Давайте организуем тайный отряд, будем помогать нашим. Кого еще к себе возьмем?
— Володю Моруженко, — сказал Володя Лагер.
Борис резко повернулся к нему:
— Мне с ним не поладить! А в тайном отряде надо, чтоб все дружили между собой.
— Неужели мы будем поминать, что было? — воскликнул Вася. — Николку с Егоркой повесили, Таню в Германию угнали, немцы Киев взяли, а может, и Москву, а мы... Мы станем вспоминать старую драку? Да ведь Володька Моруженко... Ну, кто о нем скажет, ребята?


ВОЛОДЯ МОРУЖЕНКО

Володя Моруженко любил животных и птиц. Когда он был еще в третьем классе, то устроил около своей хаты кормушку, к ней слетались синицы и воробьи. Володя умел сидеть совсем тихо, и птицы поверили ему. Они так привыкли к Володе, что не пугались, когда он шевелился, подлетали, когда он насыпал им корм, а один воробей, самый храбрый, садился ему на плечи, на голову. С теми, кто стрелял птиц из рогатки, Володя дрался не на жизнь, а на смерть и вечно ходил в синяках, потому что у всех ребят на селе были рогатки.
Еще у Володи был еж, он деловито стучал своими твердыми лапами по полу, а когда Володя кормил его хлебом, размоченным в молоке, благодарно похрюкивал. Как‑то Володя прочитал в «Пионерской правде», что одна московская школьница воспитала ученого ежа. Он знал географию, этот еж! Хозяйка, например, предлагала ему: «Ну‑ка, Федя, покажи Англию!» — и еж бежал по карте, разложенной по полу, и, перемахнув через Ла‑Манш, ложился на Англию. Володя прямо‑таки задохнулся, прочитав такое, и стал обучать своего ежа. Но Гвоздик оказался неспособным к науке. А может, Володя не умел дрессировать? Гвоздик с удовольствием съедал хлеб, пил молоко, а где Москва, где Киев, не показывал.
Однажды Володя нашел за селом больную кошку. Принес ее домой. Все кричали на него: «Убери сейчас же! Совсем сдурел, такую погань в дом тащит!»
Тогда он унес кошку в сарай. Сбегал на медпункт, выпросил у фельдшера мази от чесотки. Кошка терпеливо сносила лечение, а потом тихо уползала в угол и лежала там, пугливо вздрагивая.
Девочка, соседка Володи по парте, отсела от него.
— От тебя несет лекарствами, — сказала она. — Не хочу с тобой сидеть? Охота тебе нянчиться с заразной кошкой!
Володя обиделся. Он даже не стал с этой девчонкой разговаривать и в ее сторону больше не глядел. А чесоточной мазью от него все равно несло, потому что как ни мыл он руки, как ни стирал рубаху, а запах был сильнее воды, мыла и горячего утюга.
Володя купал, кормил и лечил свою кошку. Полуслепая, недвижная, она поднимала голову, когда он входил в сарай. Ее нельзя было погладить, приласкать. Его руки причиняли ей только боль, но она верила этим рукам и покорно терпела все.
И вот однажды она подняла голову, и навстречу Володе блеснули ее глаза: чистые, голубые. Он даже не поверил, открыл пошире дверь. Мурка, словно понимая, чего от нее ждут, подползла к дверям, и Володя счастливо засмеялся: да, глаза чистые, голубые. А потом сошла короста и стала отрастать белая мягкая шерсть. Это было как в сказке — вместо шелудивой больной кошки — белоснежная пушистая красавица!
Летом к кому‑то из Покровских учителей приехал погостить мальчик. Звали его Петро. Было ему лет четырнадцать, и он подружился с Борисом Метелевым, давал ему читать привезенные из города книги. Володе не нравился этот харьковчанин. Вечно он задается: плавает лучше всех, бегает быстрее всех и камнем попадает в любую далекую цель.
Володя не любил хвастунов, поэтому его ужасно раздосадовал этот парень, и он сказал:
— Давай посостязаемся. Кто кого победит.
Судьей назначили Бориса.
Они набрали камней и пошли в орешник за селом. Понаставили колышков, и Володя стал швырять первый.
— Целюсь в третью цель! — говорил он и сбивал третий по счету колышек. — Целюсь в первую! — и попадал в первый колышек. Он сбил все десять, один за другим.
— Целюсь в голову той кошки! — крикнул Петро и, схватив самый тяжелый камень, кинул его в Мурку. Она бежала от села к орешнику, быстро, легко и вместе с тем важно перебирая лапками. Володя не успел ни остановить, ни крикнуть, он только увидел, как Мурка шарахнулась, подпрыгнула и свалилась наземь. Он бросился к ней, но было уже поздно: Мурка лежала вытянувшись, тело ее стало неправдоподобно длинным, а глаза открыты, но мертвы.
Володя постоял над ней, крепко сжав зубы, потом направился к Петро и изо всех сил ударил его. Еще минута, и они катались по земле, нещадно колотя друг друга. Петро был и выше и сильнее. Но Володя дрался яростно, не помня и не щадя себя. Борис попробовал разнять дерущихся. Володя повернулся, ударил Бориса в ухо и снова кинулся на Петро. Он повалил его на землю, уселся к нему на спину и, изо всех сил дубася кулаками, приговаривал:
— Вот тебе! Будешь помнить! Будешь помнить!
И тут Борис снова кинулся к Володе, заломил ему руки за спину и оттащил в сторону.
— Из‑за какой‑то паршивой кошки! — сказал он в сердцах.
И этих слов ему Володя не простил.
Володин поступок обсуждался в школе. Борис, не оправдывая Петро, говорил, что Володя тоже виноват, забыл, что Петро приезжий, гость. А Володя ничего не слышал и слышать не хотел. Сжав зубы, он смотрел на Бориса, которого ненавидел сейчас не меньше, чем Петро. И с тех пор никто не мог их помирить — ни Вася, ни Толя Прокопенко. Они никогда не бывали в одной команде, когда играли в футбол или волейбол. Никогда не ходили вместе в поход. Никогда больше не навещали друг друга. Жили в одном селе, учились в одной школе, а знать друг друга не хотели. И животных с тех пор Володя у себя не держал. Он подарил ежа Нине Погребняк, ручного зайца — Оле Цыганковой. Он только подкармливал птиц зимой. Но больше не приручал их.
Вот обо всем этом и вспомнили сейчас ребята...
— Ну, так как же? Берем Моруженко в отряд? — спросил Вася.
— Берем! — сказал Володя Лагер. — Да ведь и Борис не против. А еще надо Тольку Цыгана.
И все улыбнулись. Даже Борис.


ТОЛЯ ЦЫГАНЕНКО

Толя Цыганенко был самый веселый мальчишка в Покровском. Толей на селе было много, и Толю Цыганенко звали Цыган или Толька Веселый.
Стоило на него взглянуть — и хотелось улыбнуться. Потому что сам он тотчас отвечал на взгляд улыбкой. У него было много друзей и многие говорили: «Толька — парень что надо!»
Толя мечтал о подвиге. Он думал так: почему это, какую книжку ни откроешь, какую газету ни прочтешь, там пишут: шел парнишка неподалеку от железной дороги, глядит — лопнувший рельс. Бежать к обходчику уже поздно, с минуты на минуту пройдет поезд. Как быть? Парнишка срывает с груди красный галстук, становится на рельсы, машет своим красным флажком. Машинист его видит, паровоз замедляет ход и останавливается. Крушение предотвращено. Люди спасены. Мальчику говорят спасибо, ему выносят благодарность. Бывает, что при заметке в газете есть и портрет героя. Мальчик как мальчик. А на самом деле — герой.
И Толя мечтал о подвиге. Но железная дорога была от Покровского далеко, а то бы Толя дежурил там день и ночь. Бывает, дети падают в колодец, и их надо вытаскивать. Бывает, горит дом, а там старик или старуха, и надо с опасностью для жизни вывести их из огня. Но ничего такого в Покровском не случалось.
Жизнь текла ничем не примечательная: школа, уроки, ближе к лету походы в лес, на речку.
Однажды Толя Погребняк прыгнул через ручей и подвернул ногу. Его отвезли в больницу. И Толя Цыганенко вместе с Ниной Погребняк навестили его. Больница была маленькая. В одной палате лежали женщины с только что родившимися ребятишками и оттуда доносился плач, похожий на мяуканье. В другой палате были больные с воспалением легких, с переломами рук и ног. И больные, которые находились на исследовании. Пока Нина разговаривала с братом, Толя стал ходить от кровати к кровати.
— У вас что болит? А вы давно тут? А не скучно вам? — спрашивал он.
В самом углу, у окна лежал человек с глубоко провалившимися глазами, такой бледный и худой, что лицо его казалось неживым. Руки его лежали поверх одеяла, и вот они‑то больше всего поразили Толю. Они были тощие, скрюченные, и сразу можно было понять, что они недвижимы.
— Отчего это у вас? Почему? — спросил Толя с испугом.
Больной взглянул на него и ответил тихо:
— Ступай, ступай!
— Вас вылечат? — снова спросил Толя не в силах уйти.
— Ступай, говорят тебе! — повторил больной и прикрыл глаза тяжелыми веками.
Толя вернулся к Нине и Толе Погребнякам.
— Что это у него? Кто он сам‑то?
И услышал такую историю.
У этого человека тяжелая болезнь, которую лечить не умеют. Руки не движутся, ноги тоже. А родни у него нет никакой. Недавно умерла мать. И вот он лежит, и никто его не навещает: некому. И всего‑то ему двадцать пять лет!
А Толе показалось, что он совсем старый.
Толя ушел из больницы, но забыть этого человека никак не мог. Он набрал молодых орехов, попросил у матери огурцов, помидоров, хлеба и пошел в больницу.
— Ты к кому? — спросила нянечка.
Толя не знал имени больного, и вместо ответа он закинул голову, втянул щеки, прикрыл глаза и нахмурил лоб. Его круглое веселое лицо не стало от этого ни больным, ни страдальческим, но нянечка тотчас поняла, кого Толя хотел изобразить, и рассердилась:
— Если ты озорничать, лучше убирайся!
— Да нет же, я проведать, вот гостинцы.
— А, ну тогда иди!
Толя направился в глубь палаты, к окну, сел подле кровати. Больной открыл глаза и спросил:
— Чего тебе?
— Здравствуйте, — ответил Толя. — Я из Покровского. Меня звать Анатолий Цыганенко. Хотите орехов?
Он боялся, что больной его прогонит. Но тот ответил:
— Значит, будем знакомы: меня звать Панас Зоря. А ты чего пришел‑то?
— Да просто так. Охота, вот и пришел.
Тут он увидел, что Панас улыбнулся. Странно, бегло, уголком губ, но улыбнулся. И снова закрыл глаза. И Толя понял, это значит: уходи.
— Я еще приду, — сказал он. — Что вам принести? Может, книжку?
— Книжку бы хорошо, да я ее держать не смогу. Не выйдет! Иди, спасибо.
Толя шел и думал — что бы с ним было, если б он, Толя, лишился, как Панас, рук и ног? Он раскинул руки, пошевелил пальцами, а потом ускорил шаг, словно хотел увериться, что и ноги у него крепкие, и хорошо служат. Придя домой, он побежал с ребятами на речку и долго плавал, мысль про Панаса все время не давала ему покоя.
На другой день Толя смастерил фанерную подставочку, на которую можно было бы ставить книгу. Володя Моруженко ему помогал. Потом они проверили, как все будет: Володя лег, а Толя поставил ему на грудь подставку. Она была легкая, нигде не давила, стояла прочно. Книга на ней умещалась удобно и не падала. Плоская деревянная палочка служила закладкой, а кроме того, с ее помощью можно было переворачивать страницы.
— Какую книгу ему понести? Может, про Павку Корчагина? — спросил Толя Володю.
— Нет! Лучше другую. А то подумает, что ты намекаешь — вот, мол, какие бывают герои. А он, может, не герой! И ему будет обидно.
Выбрали «Капитанскую дочку».
Толя до сих пор помнит, что было, когда он пришел к Панасу с книгой и подставкой.
— Да что ты за парень такой! — повторял Зоря.
Подставка с книгой стояла у него на груди. В сухие скрюченные пальцы Толя вложил палочку. Панас перевернул первую страницу, потом наугад какой‑то листок в середине книги, в конце. Теперь он улыбался не только губами — всем лицом, Улыбались его глаза. И уже не говорил Панас, как прошлый раз: «Спасибо, ступай». Он сказал:
— Посиди, — и добавил: — Ну, теперь я скоротаю время! А то ждать невмоготу было. Я, знаешь, написал в Москву, профессору. Он лечит мою болезнь. Есть такие, которых он вылечил. Не больно я верю... Ну а вдруг? Если мне остаться, как сейчас, так уж лучше опять в прорубь. Да навсегда!
И он рассказал, как жил мальчишкой на Урале и как однажды зимой искупался в проруби.
— Спасал кого? — быстро спросил Толя.
Нет, никого не спасал. Он ехал на санях по реке, и лед под лошадью подломился. Он оказался в воде, и его едва вытащили. Он с тех пор стал сильно болеть. Сначала скрючило ноги, потом заболели спина, руки. Мать перевезла его к себе на родину, на Украину, в тепло. Но и украинское тепло не помогло. Вот уже пять лет он мается по больницам. Лечат, лечат, а толку пока не видно. Год назад умерла мать. С тех пор он совсем один. Еще при жизни матери было написано письмо в Москву. Где оно бродит, то письмо? Он послал вдогонку еще два. Пока молчат, не отвечают.
— Спасибо, что стал ходить ко мне. Когда еще придешь?
Толя ходил к Панасу два раза в неделю, иногда приводил с собой Володю Моруженко. Однажды Володя на потеху всей палате принес ручного зайца, другой раз — ежа. Обитатели палаты менялись: одни выписывались, на их место приходили новые, а Панас все лежал и лежал. Наступила осень. И вдруг из Артемовска приехал доктор: велено взять больного Зорю в районную больницу, туда за ним пришлют медицинскую сестру из области. Так распорядились из Москвы.
Толя проводил своего друга до Артемовска, ему позволили сесть в санитарную машину, и они во весь дух неслись по широкой пыльной дороге...

И вот неожиданно на урок украинского языка в шестой класс пришел заведующий учебной частью вместе с председателем совета дружины Васей Носаковым и сказал, что хочет прочесть письмо, которое пришло на имя школы из одной московской больницы. Это писал Зоря. Он сообщал директору, завучу, всем учителям и ребятам о том, какой хороший парень Толя Цыганенко. Как он за ним, больным, ухаживал, как заботился и скрашивал его одиночество.
Толя слушал, не зная, куда девать глаза. Все, что было так просто и хорошо, все, что он любил вспоминать, — и как Зоря был рад подставке для книг, и как смеялся, увидев Володиного толстого зайца, и как прощался с ним, Толей, в артемовской больнице и повторял: «Не забывай, пиши», — вдруг все это стало нестерпимо вспоминать. Зачем они все это читают? И кому до этого дело?
Все было, как в лучших Толиных мечтах — когда прочитали письмо, председатель совета дружины Вася Носаков сказал:
— Вот как поступают настоящие пионеры! Всем нам надо брать с Толи пример!
И, услышав это, Толя вскочил и бросился к двери.
— Куда ты? — Вася схватил его за руку.
Толя вырвался и с криком:
— А ну вас всех! — выскочил из класса...

— Ладно, — сказал Вася, — берем Толю Цыганенко! А еще, по‑моему, надо Толю Погребняка.
— Так ведь если Толю, значит, и Нину. Их водой не разольешь! — ответил Толя Прокопенко.
— Девчонку? — вспыхнул Борис. — Ну, нет!
— Она смелая! — сказал Прокопенко.
Но Борис упорно стоял на своем:
— Все равно нельзя! Не такое это дело, чтоб с девчонками связываться.
— Так что ж выходит? Раз Нинку нельзя, значит, и Тольку нельзя? — испугался Володя Лагер.


НИНА И ТОЛЯ ПОГРЕБНЯКИ

Они очень дружили — Нина с Толей. И Толя не стеснялся этой дружбы с сестрой, как не стеснялся всякой женской домашней работы. Он помогал Нине во всем — и посуду мыл, и белье полоскал. А на насмешки попросту не обращал внимания.
Девочки говорили, что Нине никаких секретов поверять нельзя, она все расскажет Толе.
Нина яростно спорила:
— Я Толе только про себя рассказываю! А чужие секреты я не разбалтываю!
Да, они умели держать язык за зубами! С этим никто не спорил. Они первые из всех ребят прочитали повесть Гайдара «Тимур и его команда» и, никому ничего не сказав, стали тайно делать ребятам подарки. Толя Цыганенко думал, будто еж Гвоздик сам заполз к ним в палисадник. Но он ошибался: его подкинула Нина. В день своего рождения Вася Носаков нашел у себя в парте коробку с цветными карандашами. Он так никогда бы и не дознался, кто сделал ему этот подарок, и если б не выведенное печатными буквами его имя на коробке, он решил бы, что кто‑то случайно забыл в его парте эти карандаши.
Нина и Толя были заводилами. Это они придумали искать клад под сосной в дальнем лесу. И с чего они взяли, что там зарыт клад? Придумали и тут же сами поверили! И с таким жаром об этом рассказывали, что заставили поверить всех.
Когда надо было подтянуть по украинскому языку и физике Сережу Орликова, его поручили не Нине и не Толе, а обоим сразу — брату и сестре. Сережа наплакался с ними, но они его подтянули‑таки — и по математике, и по украинскому языку, и по физике.
Дело было в том, что Сережа не хотел заниматься. Ему казалось, что гораздо разумнее иметь под рукой толково составленную шпаргалку. Или сесть на контрольной рядом с Толей и списать. Нина с Толей не стали разубеждать его. Они принялись воспитывать его по‑своему.
Сережа попросил во время диктовки тихонько кашлять в те минуты, когда надо ставить запятую, и чихать, если потребуется восклицательный знак.
— Что с тобой, Нина? Толя, да ты простыл!
Преподавательница украинского языка не могла надивиться: такой приступ кашля и чихания, какой одновременно напал на брата и сестру Погребняков, никому еще не доводилось слышать.
— Ну чего? Ну зачем так сделали? — чуть не плача спрашивал Сережа.
Толя и Нина чихали и кашляли без передышки, где надо и где не надо, запутали Сережу окончательно и ничуть об этом не жалели.
В другой раз Толя решил задачу на контрольной самым нелепым образом, а Сережа бездумно списал, нисколько не смущаясь тем, что в колхозном стаде после всех его подсчетов оказалось тридцать целых и три десятых коровы. Он получил «плохо», такую же отметку учитель поставил и Толе, но Толя не печалился. Он спросил:
— Ну как дальше будем? Списывать, придуриваться? Или учиться, как люди?
— Учиться, как люди, — грустно ответил Сережа.
Толя с Ниной не садились за уроки без Сережи. Они требовали, чтоб он, Сережа, объяснял им задачу, правило правописания глаголов или закон физики.
— Я ничего не понимаю, давай, Сергей, объясняй, — притворялся Толя.
Удивительное дело! Оказалось, если объясняешь другому, сам начинаешь понимать.
— Ничего, у тебя мозги постепенно отмываются, — с удовольствием замечала Нина.
И правда: они отмылись. Во время переводных испытаний учитель физики сказал Сереже:
— Сейчас посмотрим, как ты соображаешь. Ну‑ка, скажи, какой чайник скорее остынет — чистый или закопченный?
И Сережа ответил с некоторым даже щегольством:
— Чем чернее тело, тем больше тепла оно отдает в окружающее пространство. А блестящие зеркальные поверхности отдают в окружающее пространство меньше тепла. Закопченный чайник остынет быстрее.
— Куролесили, куролесили, а выучили! — удивился тогда Толя Прокопенко.
Но сейчас он сказал:
— А может, правда, одного Тольку взять? Может, отдельно от Нинки он меньше куролесить будет?
— Что ж выходит? Толя Погребняк, Толя Прокопенко и Володя Моруженко. Девочек, значит, не берем? Трое Толей, два Володи да мы с Борисом — всего семь. Так? — спрашивает Вася.
— Так, — откликается Володя.
И мальчики замолкают. «С чего мы начнем?» — думает каждый.
— У кого есть бумага? — неожиданно спросил Вася. — Тетрадки там или просто листы?
— У Нинки Погребняк есть целая стопка, — сказал Володя Лагер. — Я видел. А что? Зачем тебе бумага?
— Не мне, а нам! — поднял на него серьезные глаза Вася. — Мы скажем Толе, пусть он выманит у сестры хотя бы листов двадцать.
— Чур, я! Я ему скажу, — снова подал голос Володя, у которого от любопытства даже щеки разгорелись. — Да я и сам, если хочешь знать, в два счета эту бумагу у Нинки выманю! А скажи, для чего она нужна? — И Володя весь превратился в слух.
— Для чего?.. — волнуясь, повторил Вася. — А вот для чего. Мы будем писать листовки. Подвиньтесь‑ка сюда, к столу. Вот так. — Вася тщательно очинил карандаш, потом достал из‑под матраца тетрадку в клеточку, вырвал из нее несколько листков, разрезал каждый на две части. — С бумагой у нас будет туговато, надо экономить, — размышлял он вслух... — Переписывать листовки пока будем у меня, а после что‑нибудь придумаем. У Толи Погребняка хороший почерк и у Бориса, если постараться... Надо, чтобы листовок было как можно больше. Село‑то огромное...
— А о чем писать будем? — горько усмехнулся Борис. — Сами‑то мы много знаем? Живем, словно в лесу дремучем.
— Пока мы знаем, что нельзя сидеть сложа руки. Сам же говорил, что нельзя! — ответил Вася. — Конечно, это не больно много. Но человек прочтет и подумает: кто‑то не дремлет, кто‑то и меня будит! Ну так как? Пишем? Или станем ждать у моря погоды?
— Пиши! — решительно тряхнув своим пышным чубом, сказал Володя Лагер.
— Да покороче! — добавил Толя Прокопенко. — Чтоб могли прочитать, пока фрицы сообразят, что тут к чему.
Ребята сгрудились возле Васи, тоже склонившись над столом. Каждую фразу придумывали сообща. Спорили, надо или нет где‑то ставить запятую, точку, восклицательный знак. В конце концов листовка была готова. И Вася прочитал ее вслух:
«Вставай на защиту своей родной Отчизны!
Мы знаем, что врага можно на фронте убить только с одной стороны, а в тылу его можно настигнуть со всех сторон. Так что давайте бороться хоть понемногу, чтоб как можно скорее разбить врага и освободить наших угнетенных, кого насильно забрали в плен. Над ними издеваются, их морят голодом.
Товарищи, давайте дружно возьмемся и поможем нашей доблестной Красной Армии.
Вставайте против врага!
Смерть фашистам!»


ЗАГАДКА

С некоторых пор фашистам стало в Покровском неспокойно. То на стенах домов появлялись написанные от руки воззвания к советским гражданам. То немецкий солдат поутру недосчитывается чего‑нибудь в своем хозяйстве: за ночь бесследно исчезали патроны, а то и винтовка.
По селу рыскали патрули. Но им и в голову не приходило искать партизан в маленьком домике на краю села, где жили пожилая женщина и мальчик. А между тем именно здесь в тот вечер ребята решили: прежде всего листовки и оружие. Оружие надо раздобывать во что бы то ни стало! Придет время — и оно пригодится!
Новые листовки появлялись почти каждый день. Таясь и оглядываясь по сторонам, люди поднимали их, читали и передавали из хаты в хату.
Терпеливо и осторожно, скрываясь даже от самых близких, ребята переписывали листовки и поочередно ночью разбрасывали по селу.
Васе казалось, что он легче дышит: в руках было дело. Пусть маленькое, но ведь это только первые шаги. Он был уверен: лиха беда — начало! Надо оглядеться, подумать, и дела окажется непочатый край.
Одно его мучило: Лена. Девочки. В тот вечер, когда они писали свою первую листовку, вдруг раздался стук, и в дверях появились Лена, Надя и Оля.
Вася вскочил — он целый год их не видел и очень им обрадовался. Но Борис нахмурился и стал торопливо убирать все со стола, а Володя ворчливо сказал!
— Только вас и не хватало!..
Лена остановилась как вкопанная, и веселые карие глаза ее потухли.
— Здравствуйте, тетя Домна, — сказала она деревянным голосом. — Здравствуй, Вася.
Те же слова повторили за ней Оля и Надя.
— Садитесь, девочки, — приветливо сказала Домна Федоровна. — Садитесь, поглядим друг на друга — сколько не виделись!
— Нет, спасибо, — тем же деревянным голосом церемонно ответила Лена. — Поздоровались и пойдем. Нас дома ждут.
Не оглядываясь, они пошли к дверям. Вася побежал следом:
— Лен, вернись! Надя, Оля, да подождите вы!
Он схватил Лену за руку, но она вырвала ее.
— Не пойдем мы к тебе! Слышал, что Володя сказал?
Вася не стал спорить, боясь привлечь внимание патруля. Если патрульный войдет сейчас в хату, вот уж не вовремя это будет!
Девочки исчезли в темноте, а Вася вернулся к ребятам.
— Выпроводил? — спросил Володя, вздыхая с облегчением. — А то явились незваные!..
Но Васе было горько, что девочки ушли обиженные.
До войны не один Борис — многие ребята дразнили его, смеялись над ним, над тем, что он дружит с Леной Никулиной. Дразнили потому, что она была гораздо моложе: «Вот связался с маленькой!» — и потому, что она девочка: «Нашел с кем дружить — с девчонкой!»
А Вася любил Лену. Их матери были близкими подругами и, хотя жили на противоположных концах села, виделись едва ли не каждый день. И Вася с Леной тоже. Он учил ее читать, рисовать, когда ей было шесть лет, а ему десять, вырезал для нее лодочки из березовой коры, и они пускали их по лужам после дождя. Они вместе учились плавать. Вася и в школу ее повел, когда настало время. Лена приходила к ним делать уроки, и ей одной он когда‑то рассказал про Анатолия Карова. Она всегда была ему хорошим товарищем, веселым и добрым. Не обижалась зря, не ссорилась и, обещав молчать про Карова, никому о нем не проговорилась.
Но брать ее в их тайный отряд, пожалуй, и вправду не стоило. Тут Вася был согласен с товарищами. Вдруг их откроют? Арестуют, станут бить? Нет, страшно подвергать ее такой опасности. Но повидаться с Леной очень хотелось.

...С того вечера, когда, разобидевшись на мальчишек, девочки ушли от Носаковых, Вася уже несколько раз бывал у Лены. Прасковья Яковлевна, ее мать, встречала Васю ласково, не знала, куда усадить, зато Лена смотрела на него так, словно только и ждала, когда он, наконец, уйдет. И не разговаривала с ним.
...В тот необычный для мальчиков день Вася решил еще раз навестить Никулиных, но вдруг, почти у самой никулинской хаты, раздумал и повернул обратно.
Торопиться ему было некуда, и шел он медленно, вспоминая о том, как любил раньше бесцельно бродить по широкой длинной улице и думать обо всем. В пути Васе всегда особенно хорошо думалось. Но то было раньше, а сегодня глаза его напряженно примечали все: вон у Гордиенок окна закрыты, а у Ковалевых из‑за занавески кто‑то выглядывает. Кто бы это? Может, Варя? Наверно, девочки рассказали ей о том, как неприветливо встретили их тогда ребята.
Вася шел, и сердце у него сжималось от горя. Вот здесь был большой фруктовый сад. Грушевые деревья выросли почти с телеграфный столб. Как они цвели весной! Сколько было на них плодов! Терпких и сладких. А теперь вместо сада торчат высокие пни. По ночам, расклеивая листовки, Вася не раз принимал их за патрульных...
Ни единого человека не встретил пока Вася. Обезлюдело Покровское. Если только можно было не выходить, каждый сидел в своих четырех стенах, стараясь даже не выглядывать на улицу. А фашисты в этот час спят. Пообедали и улеглись. У них все по часам. В Артемовской тюрьме они даже допрашивали и пытали арестованных в одно и то же время...
Вася замедлил шаг. Вот у этой хаты прежде всегда толокся народ, особенно по вечерам. И не потому, что здесь жил гармонист или какая‑нибудь красивая девушка. Нет, здесь жил Петрович, старик с темным лицом и круглой седой бородой. Каждый вечер он сидел на скамеечке под тополями у своего дома, неторопливо попыхивая трубкой и лукаво поглядывая на прохожих. Стоило ему показаться на скамеечке, как мало‑помалу сюда собирались люди — не только старики, но и парни и девушки. Таков уж был Петрович.
Сам он говорил редко и был немногословен, время от времени просто вставлял словцо‑другое, а потом снова принимался за трубку, поглядывая кругом так же внимательно и лукаво. Сам председатель приходил к нему посоветоваться о колхозных делах.
Семья у Петровича была большая — двое сыновей, дочь с мужем и маленький внук Костик, в котором старик души не чаял и, несмотря на то, что мальчик был мал, брал его с собою в лес на охоту, причем большую часть дороги тащил на закорках. В селе привыкли к тому, что старик вечно ходил с Костиком за спиной. А когда они возвращались из леса, мальчик уже обычно спал, голова его лежала у деда на плече, толстые босые ножки висели носками внутрь. Славный парень Костик.
Теперь у Петровича больше нет семьи. Сыновья и зять ушли на фронт в первые же дни войны, и ни о ком из них не было вестей. Дочь угнали в Германию — в тот же самый день, что и Таню Метелеву. Остался у Петровича один только Костик.
Вася шел дальше по пустынной улице. Вот и в этой просторной и чистой хате жила большая дружная семья. Теперь парни ушли на фронт, мать умерла.
А вот сельсовет. Тут тоже всегда было шумно, особенно по вечерам. Сюда сходились после работы, делились новостями, читали газеты, слушали радио. Сейчас здесь немецкая комендатура, и этот дом люди стараются обойти стороной.
Возле хаты Кириенок, видно еще никем не замеченная, на лавочке лежала прижатая камушком вчерашняя листовка. Ее писал Толя Погребняк. Писал, приговаривая ворчливо:
«О чем мы пишем? Верьте... Ждите... Враг будет разбит... Победа будет за нами... А людям надо знать, где, в каком краю наши сражаются? И много ли освободили наших городов?»
Он прав, Толя. Но как про все это узнаешь? Если бы отыскать партизан. Может, попытать счастье в Артемовске, попробовать найти хромого переводчика? Может, он свяжет с партизанами? А что, если самим отправиться в разведку — все идти, идти по полям, по лесам. Не может быть, чтоб они в конце концов не набрели на партизан!
Из‑за угла показалась Ольга Александровна. Вася ускоряет шаг, и она тоже. Смотрит на Васю внимательно, пристально.
— Добрый день, Ольга Александровна, — на ходу говорит Вася.
А она в ответ лишь печально качает головой: какой уж там добрый! Трудно Ольге Александровне — пятеро детей мал мала меньше и больная мать. Из‑за матери учительница и не смогла эвакуироваться.
Вася смотрит ей вслед и вспоминает ее пристальный взгляд. Может, она догадывается, кто пишет листовки?.. Ведь сколько она перечитала их диктантов, сочинений! Как ребята ни меняют почерк, а ее‑то уж вряд ли обманешь. Васина мать не раз говорила мальчикам: «Доверьтесь вы Ольге Александровне. Легко ли вам до всего своим умом доходить? Из меня советчица плохая, грамоты у меня чуть...»
А мальчики и рады были бы открыться учительнице, да жалели ее.
— Нам‑то что? — шутил Цыган. — Мы холостые! А у Ольги Александровны вон какая семьища!
«А не знает ли она чего о партизанах?» — думает Вася и вдруг останавливается как громом пораженный: на заборе у Моруженко висит листовка. И листовка эта чужая. Бумага немецкая — белая, гладкая, чуть заметно разлинованная. Лиловые чернила. А их листовки все написаны карандашом. Быстро оглядевшись по сторонам и не увидев никого поблизости, он срывает листок и прячет в карман.
Скорее домой! Но бежать он не хочет: на бегущего непременно обратят внимание. Крепко стиснув зубы, засунув руку с листовкой в карман, он заставляет себя идти как ни в чем не бывало: спокойно, неторопливо. Еще хата, еще. Вот палисадник, полный ярких маков, их сажала Оля Цыганкова. Вот уже виднеется высокая береза, что растет на краю села. Сразу за ней — Васина хата...
Дома его уже ждали. Час был неурочный: из осторожности мальчики старались вместе днем не собираться, но сейчас об этом было забыто.
— Видал? — спросил Володя Лагер: в руках у него была такая же листовка, как и у Васи.
— И у меня, — сказал Володя Моруженко и протянул Васе листок. — Прямо на стежке лежала, камнем прижатая, чтобы ветром не унесло.
Вася вынул из кармана свою и разгладил ее на колене. В листовке было всего несколько строк:
«Пионер! Вставай на защиту своего родного края! Не давай пощады гитлеровским захватчикам! Помогай своим отцам и братьям. Они борются, чтоб вызволить нас из гитлеровского рабства!
Да здравствует Красная Армия!»
— Ребята писали, — сказал Вася.
— А по‑моему, партизаны, — сказал Володя Моруженко.
— Какие там партизаны! — угрюмо отозвался Борис. — Если бы партизаны, они б написали, где сейчас немцы, где наши, у кого Москва. А эту листовку писали ребята: «Помогай своим отцам и братьям». А как помочь? «Вставай на защиту». А как? Что делать? Нет, это ребята. Такие же, как и мы.
— Постой‑ка, — прервал Толя Погребняк.
Он взял из рук Моруженко листовку и, хмурясь, стал внимательно изучать каждую букву. Ребята тесно окружили его и молча ждали, поглядывая то на хмурое Толино лицо, то на загадочный листок.
Почерк был красивый, четкий, но явно измененный: одни и те же буквы были написаны по‑разному: буква «т» то на трех ножках, то на одной; то вниз, то вверх загибался хвостик у «д». Видно было, что писавший следил за своей рукой, а не писал свободно и привычно. И все‑таки Толя был уверен, что не раз видел такие же крупные, круглые, с уверенным нажимом буквы. Но где?
— Хоть убей, не помню! — сказал он, махнув рукой.
— Ну а мы как, свои будем писать сегодня? — спросил Толя Прокопенко.
— Подождем, — сказал Вася. — Поглядим, что те будут делать. Замолчат или нет?
...Но «те» не замолчали. Каждый день на домах, деревьях появлялись таинственные листки. Они не всегда были написаны одной и той же рукой, но бумага была одна и та же — белая, гладкая, чуть заметно разлинованная карандашом.
Больше всех заботили новые листовки Толю Погребняка. Его мучила мысль, что он ближе всех к разгадке. «Да ведь знаю, знаю я этот почерк!» — думал он. Еще до войны он получал записки от девочки, с которой учился в одном классе. Ее звали Тамара. Они сидели друг от друга через парту, но почти никогда не разговаривали между собой. Если им хотелось сказать что‑нибудь друг другу, они писали записки.
«Приходи сегодня к нам, — писала Тамара. — У меня есть интересная книга, я дам тебе почитать».
Толя заходил, брал книгу, потом писал так: «Прочитал я твою книгу. И ничего особенного. Ты вот лучше прочитай „Пакет“. Там один пацан сжевал полкило бумаги, чтоб беляки не открыли тайну. Тамара, сегодня в клубе показывают картину „Джульбарс“. Пойдешь?»
Тамара шла смотреть «Джульбарс», и Толя шел. Они сидели в разных концах зала, он со своими товарищами, она с подругами. Но он знал, что она здесь, и от этого все было лучше — и картина, и клуб, и свет, который встречал их на улице...
«Вот если б Тамара писала эти листовки...» — думалось Толе. Но этого быть не могло: в начале войны Тамара уехала к родне в Харьков. Где она? Что с ней? А буквы «у» и «ц» в листовке в точности, как в Тамариных письмах.
Однажды Толя шел за водой и в нескольких шагах от колодца вдруг наткнулся на листовку. На этот раз она была написана на листке, вырванном из ученической тетрадки. Толя взял листок в руки и чуть не вскрикнул: почерк Нины, сестры! Прежде, на непривычной бумаге буквы казались не такими знакомыми, а память все время возвращала его к Тамариным запискам. Но теперь не оставалось ни малейшего сомнения: конечно, это писала Нина! Забыв о воде, громыхая пустыми ведрами, он побежал домой. Листок из школьной тетради он сжимал в кулаке.
Нины дома не было. Он выбежал в сад, потом на улицу — нету. Толя не мог дождаться сестру. Все валилось у него из рук. Он вспомнил, наконец, про воду, сбегал опять к колодцу и полведра расплескал на крыльце. Потом стал слоняться по комнате, задевая плечом за косяки. Наконец из окошка увидел знакомое платье — по синему полю вылинявшие красные маки. Он кинулся навстречу сестре и, едва она переступила порог, протянул листовку.
— Ты? — спросил он только.
Нина смотрела на него, широко открыв глаза.
— Я? Что — я?
— Это ты писала?
— Я?
Нина даже руками всплеснула:
— Да что с тобой? С чего ты взял?
Минуту они молча смотрели друг на друга. Они были очень похожи — оба большелобые, сероглазые. Та же упрямая складка легла у губ, одинаково прямо смотрели глаза.
— Как же не ты? Ведь я вижу — почерк твой!
Но Нина твердо стояла на своем.
— Ничего я не знаю! — повторила она, отвернувшись от брата и глядя в окно на пустынную улицу. — Не писала я никаких листовок и писать не стану! Люди говорят: нам фашисты из‑за них село спалят!


ДЕВОЧКИ

Когда в Покровское пришли враги, Наде Гордиенко было тринадцать лет. До войны она очень хорошо училась, в классе ее всегда выбирали то старостой, то редактором газеты. Но друзей у нее не было.
— Чересчур гордая, — говорили девочки. — Нелюдимая, да еще воображает.
Надя знала, что о ней так говорят.
— Скажи, — спросила она однажды Олю Цыганкову, — почему ребята считают меня гордой?
— Ты молчишь всегда. В кино и то одна ходишь. Ну, значит, не хочешь никого знать.
— А старостой зачем же выбрали?
И тут Оля ответила не задумываясь:
— Ты справедливая, аккуратная! — И добавила, помолчав: — Списки вовремя составишь, за дежурством поглядишь. Ну и вообще...
«Аккуратная! — думала Надя. — За дежурством погляжу, списки составлю. Невелика радость!»
Она не знала, что с собой делать. Ей всегда хотелось вмешаться в разговор ребят. И когда ребята играли в лапту или в волейбол, сказать: «Примите меня!»
Но она молчала. И глаза ее глядели задумчиво, а ребятам казалось — строго.
Однажды кто‑то ножом изрезал классную доску. Учительница Ольга Александровна спросила:
— Кто это сделал?
Все молчали. Тогда Ольга Александровна сказала:
— Можете не говорить. Я и сама понимаю, что это сделал Панченко.
Из всех шестиклассников одна Надя знала, что Ольга Александровна права. Надя в тот день пришла в школу рано и отворила дверь в класс в ту минуту, когда Коля Панченко проводил на доске последние глубокие борозды. Увидев Надю, он выскочил в окно и на уроки не явился.
И вдруг, к удивлению всего класса, Надя поднялась со своего места и сказала:
— Это я сделала, Ольга Александровна!
Класс застыл. Потом кто‑то засмеялся. Поверить, что доску изрезала Надя, никто не мог.
— Да врет она! — крикнул Толя Погребняк.
— Зачем ты говоришь неправду? — спросила Ольга Александровна.
— Это я сделала, — упрямо повторила Надя.
— Ну хорошо. Ты. А зачем?
Надя молчала.
Когда она шла из школы, ее догнала Оля Цыганкова.
— Зачем ты на себя наговорила?
— Кольку отец выпорет до полусмерти. Ты не знаешь, как он его дерет! А мне ничего не будет. Я маме все сама расскажу.
С Колькой потом тоже был разговор. Он подстерег Надю на улице и все повторял:
— Да кто тебя просил? Кто тебя просил? Подумаешь, выскочила!
А вечером, проходя мимо Гордиенок, он сказал Наде, сидевшей в палисаднике:
— А меня все равно выдрали, только за другое.
После того случая Оля Цыганкова часто заходила к Наде по утрам, и они вместе шли в школу. Оля всю дорогу болтала, с ней было весело. Однажды она вдруг сказала Наде:
— Давай дружить.
И Надя ответила:
— Давай.
И хоть редко так бывает, что решили люди дружить — и подружились, но Надя с Олей с тех пор дня друг без друга не могли прожить. Вместе готовили уроки, работали в поле, гуляли. Надя очень любила читать, и Оля приохотилась к чтению.
Когда Покровское заняли фашисты, родители чуть не силой удерживали своих детей дома. Надя с Олей по целым дням сидели то в цыганковской, то в гордиенковской хате и часто оставались друг у друга ночевать.
Раньше, прежде чем заснуть, они, бывало, вдоволь наговорятся, насмеются, даже на Надю нередко нападало в эти часы беспричинное веселье. Теперь они лежали молча, напряженно прислушиваясь к тому, что делалось за стенами хаты.
Однажды их поднял с постели чей‑то исступленный крик и плач. Девочки кинулись к окну, но на улице была густая, непроглядная темень, и только по затихавшему топоту тяжелых сапог да женскому плачу можно было понять, что какую‑то женщину повели в сторону сельской площади.
К тому времени покровчане уже хорошо знали, что такое «новый порядок», о котором все долдонили гитлеровцы.
До утра девочки не сомкнули глаз, думая о том, какое еще злодеяние совершили фашисты, для чего повели они на площадь плачущую женщину? И едва забрезжил рассвет, подруги незаметно выскользнули из хаты.
Взявшись за руки, шли они по узкой, тесной для двоих стежке и вдруг замерли на месте: перед ними на дереве раскачивалось маленькое тело. Оцепенев от ужаса, они смотрели на посиневшее, изуродованное лицо. Это был Коля Панченко. Надя долго стояла у дерева, ей казалось, что ноги вросли в землю: нестерпимо было стоять и смотреть и не было сил двинуться с места. А Оля вдруг вскинулась, заплакала и бросилась бежать. Медленными, тяжелыми шагами пошла прочь и Надя.
Много ночей подряд они обе не могли спать: перед глазами все стояло искаженное мертвое лицо. Оля плакала, зарывшись лицом в подушку. Надя лежала молча. Без слов, неотступно и горько она думала об одном: как же быть? Что же делать?
...Они слышали плач девушек, которых фашисты угоняли в Германию. По ночам их будил сухой треск автоматов. Утром за селом они находили свежие могилы.
Однажды они возвращались с картофельного поля в сумерках. Небо было высокое, сиреневое, воздух прозрачный. И так не хотелось думать, что на земле война. Но война была постоянно с ними. Прежде, если случалось что‑нибудь худое, можно было забыться над книгой, отвлечься разговором, пойти в кино. А теперь? Нет, теперь беда была с ними постоянно. И только теперь они поняли, что такое настоящее горе. Прежде, бывало, получишь плохую отметку, повздоришь с подругой — и свет не мил. А сейчас... Если бы вернуть те дни со всеми их горестями! Как было бы хорошо!
— Надь, — окликнула Оля, — посмотри!
Она держала в руках белый листок. На нем было напечатано: «Не верьте немецким россказням. Красная Армия отогнала фашистов от Москвы еще в декабре 41‑го года. Москва стоит и будет стоять несокрушимо...»
Девочки склонились над листком, прочли, оглянулись — не видит ли кто (теперь все приходилось делать с оглядкой, тайком) — и снова прочли. Так странно было читать слова, обращенные к ним. Не грубый немецкий приказ: «запрещается», «возбраняется», «не ходить», «не сметь», «расстрел» — а человеческое слово, добрую весть: Москва стоит и будет стоят несокрушимо!
— Оля, а вон еще, еще, гляди!
Да, советский самолет пролетел здесь и сбросил листовки. Что ж, им так и лежать в степи, далеко от села?

...Ночью все кажется страшнее, чем при дневном свете. Рваные косые облака быстро скользят по небу, кривобокая луна ныряет между ними, заливая спящее село недобрым холодным светом. Все вокруг смутное, будто пеплом присыпано. Ветер налетает порывами, тревожно шумят сады, шелестит трава под ногами, и все чудится, что следом кто‑то идет. Сдерживая дыхание, с кошачьей осторожностью крались девочки вдоль стен, прятались в тени изгородей, и все‑таки собственные шаги казались им страшно громкими. Может быть, их услышал патруль? Вот сейчас немецкий солдат шагнет наперерез...
Сначала они наклеивали листовки на стенах хат. Потом ползком стали подбираться к комендатуре. Подле нее, переговариваясь друг с другом, стояли солдаты. Патруль! Оля и Надя прижались к земле в нескольких шагах от врага. Густая черная тень скрывала их. Перешепнуться, обменяться знаками было опасно. Они затаились, едва дыша. А им так хотелось бы сейчас хоть взглядами подбодрить друг друга. Долго ли еще ждать?
Патрульные лениво потоптались на месте, перекинулись еще несколькими словами и ушли во двор. Тогда девочки вскочили и быстро наклеили последнюю листовку на дверь комендатуры. И, снова пугливо прижимаясь к земле, отползли подальше от опасного места.
Обратно они шли сначала даже медленнее, чем прежде, словно испытывая себя. И вдруг Надя бросилась бежать что было сил. За нею побежала и Оля. Они вихрем неслись посреди улицы, не помня об осторожности, не думая, что, попадись им навстречу патруль, их неминуемо заподозрят и схватят или подстрелят...
К счастью, ночная улица была пустынна, и девочки благополучно добрались до Надиного дома. Оля осталась ночевать у Гордиенок.
Они долго не могли уснуть. Перебирали шепотом всех подруг.
— А если сказать Ксане Маринченко? — спросила Надя.
— Да что ты! У нее зимой снегу не выпросишь.
Надя хотела было спросить: «А при чем это?» — но смолчала.
Ксана Маринченко была самой лучшей ученицей среди старшеклассников. Ее всегда ставили всем в пример. «Ксана — наша гордость», — говорили учителя. Если в школу приезжали почетные гости из Артемовска (а однажды приезжали даже из области!), приветствовать гостей всегда поручали Ксане.
— И еще, — шептала Оля, — она подруг меняла. То с Верой дружила, то с Варей. Подружит и бросит.
— Она была активная девчонка, — сказала Надя.
— И пусть активная! Мы с ней раз по грибы ходили. Еще в четвертом классе. Она нашла грибное место и как закричит: «Это мое! Я нашла! Не ходи сюда!» Я не пошла. Но запомнила.
— Ладно. А Варя Ковалева?
— Варе скажем обязательно! — с жаром воскликнула Оля. — Ну чего ты смеешься? Смешинка в рот попала, да?
— Я представила себе Варю на нашем месте... Ну, когда мы с тобой листовки клеили. Ей бы за кустом не укрыться!
— Да уж, — обрадовалась случаю посмеяться Оля, — родись она хлопцем, во флот бы взяли.
Когда девочки играли в волейбол, Варя лучше всех «гасила» мячи. Чуть поднимется на носки — и еще один неотразимый удар. Рослая она, сильная. И не сутулится, как многие высокие люди, а ходит прямо. Даже чересчур прямо. Словно у нее на голове кувшин с водой.
— Вот сколько я Варю знаю, — сказала Надя, глядя на Олю задумчивыми зелеными глазами, — вечно она для других старается. Ведь и дома дел много, а она еще и соседкам поможет. И ребятишек очень любит. А говорят, кто детей любит — тот хороший человек. В общем, захочет она в нашу компанию, нет ли, а открыться ей надо. И еще, я думаю, Нине Погребняк да Лене Никулиной.
— Не мала ли? — усомнилась Оля.
— И мы не больно взрослые. Зато Лена смелая, ничего на свете не боится. Вон как она со своими постояльцами расправляется, — напомнила Надя подруге.
Да, никому из девочек пока еще не пришлось столкнуться с врагами так близко, как Лене.

...В сырую холодную зиму фашисты заняли хату Никулиных, а вещи хозяев вышвырнули за дверь, в сени.
— Это наш дом! Понимаете? Наш! — крикнула Лена. — Вы не смеете нас выгонять!
Она стояла перед немецким солдатом, маленькая, в дырявых валенках, в старом платке, повязанном вокруг шеи.
Озябшими пальцами отвела свесившиеся на лоб светлые волосы и посмотрела врагу прямо в глаза.
Он не понял ни слова. На минуту в комнате стало очень тихо. Но в следующее мгновенье солдат схватил девочку за плечи и толкнул с такой силой, что она отлетела за дверь, ударилась в кухне головой о плиту и свалилась на пол.
То с одного, то с другого двора фашисты уводили коров. Дошла очередь и до Никулиных. И снова Лена не стерпела. Она повисла на рогах у Зорьки с отчаянным криком:
— Не дам! Умру, а не отдам!
Солдат оторопел. Он с тупым недоумением посмотрел на девочку, пробурчал что‑то себе под нос и кивнул второму солдату. Они ушли. Бывает же так! Ушли! Зорька осталась в хлеву.
В другой раз немец, живший тогда у Никулиных, почистив свои сапоги, повесил их над столом на крюк для лампы. Лена сорвала сапоги с крюка и с размаху кинула в сени, крича:
— Да что за мода такая, чеботы над столом вешать?
Гитлеровец бросился к ней, она увернулась, выскочила из хаты и целую неделю не возвращалась домой. Ночевала она то у Гали Носаковой, то у Гордиенок.
Когда Надя сказала ей, что листовки расклеили они с Олей, Лена, глядя на Надю пристально, не мигая, попросила:
— Пойдете еще, возьмите меня... Возьмите меня к себе! Я смогу. Вот увидите! Надя, обещай, что возьмешь!
А потом они сидели у Гордиенок — пять девочек — Надя Гордиенко, Оля Цыганкова, Нина Погребняк, Варя Ковалева, Лена Никулина.
— Люди говорят: и зачем эти листовки клеют? Спалят нам село из‑за этих листовок! — сказала Нина Погребняк.
— А моя мама заплакала от радости, — сказала Лена. — Спасибо, говорит, тем, кто писал, за добрые вести.
— Нет, листовки, если еще найдем, клеить надо обязательно, — сказала Варя Ковалева. — А еще что будем делать?
— А еще, — сказала Лена, — мне Вася перед войной одну книжку читал, про мальчика... имя такое мудреное... Как он с товарищами всем помогал.
— Тимур! — воскликнула Нина — еще бы ей не помнить Тимура! — Книга «Тимур и его команда». Там ребята хорошо решили — у кого сын или муж в Красную Армию ушел, мужиков в доме не осталось, тем помогать. Воду носили, дрова рубили, в общем, по хозяйству...
— Я буду ходить к Матвеевне, я люблю с маленькими, — сказала Варя, — у нее пятеро...

Разнесли девочки по селу листовки, подобранные Надей с Олей, и вдруг появились в Покровском воззвания, написанные от руки. Надя сказала подругам:
— А мы разве не можем сочинять такие же?
Надя же и сочинила первую листовку, а Нина Погребняк, у которой был самый красивый и четкий почерк, переписала ее десять раз на десяти плотных бумажных квадратах. Но когда Толя, пораженный своей догадкой, стал расспрашивать сестру, Нина ни в чем не призналась. Едва он, огорченный и рассерженный ее упорством, ушел из дому, Нина побежала к Наде Гордиенко. Там она застала Олю и Лену с Варей.
— Толька мне не поверил! — говорила она, спеша рассказать о том, как донимал ее брат. — Все равно не поверил, хоть я и не призналась. Как же быть? Он мне теперь шагу ступить не даст. Будет ходить следом, проверять, высматривать!
— А знаете, девочки, — сказала Лена, — мальчишки тоже свое придумали, я тут как‑то зашла к Носаковым... К тете Домне, — поспешно добавила девочка, — и они сразу всполошились, что‑то прятать начали.
— Ну, как же нам быть? — снова спросила Нина.
Они помолчали немного. Потом заговорила Надя:
— Да разве ребята нам враги? Васе верить можно, его все знают. Может, вот что... Может, просто пойдем к ним и все расскажем?
— Нет! Они же нам не рассказывают? Прячутся, — сердито сказала Лена.
— Так ведь мы тоже не говорим. Нет, обижаться нечего. Давайте, девочки, пойдем к Васе?
— И нет! — закричала Лена. — Нет и нет! Они будут воображать и от нас прятаться, а мы к ним на поклон? Не хочу!
— А я хочу, — сказала Оля.
— И я, потому что Толька меня замучает, — сказала Нина.
...Тем временем Толя, еще не остыв после спора с сестрой, говорил Васе, сидевшему на подоконнике:
— Чем хочешь ручаюсь, это Нинкин почерк. Что хочешь говори, а это девчонки устраивают!
— Да я ничего и не говорю. Я вот думаю, надо у Лены спросить. Может, она чего знает?
Дверь тихо приоткрылась.
— Вася, к тебе... — негромко окликнула Домна Федоровна. Вася выглянул — на крыльце стояли Надя, Оля и Нина.


ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

Через день они собрались все вместе — семеро мальчиков и пять девочек. Кое‑как уселись в тесной Васиной комнатке: примостились кто вдвоем на одной табуретке, кто на подоконнике, Оля с Надей и Варей на кровати, а Лена и Володя Лагер просто на полу.
— Будем кого еще к себе брать? — спросил Вася.
— Кольку Воробьева! — сказал Володя Моруженко.
— Нет, нельзя. Робкий очень. Пугливый. На него прикрикнуть — он и скапустится.
— Он только учителей боялся. Это не считается!
— Нет, считается! И Мишку Разумейко нельзя. Он тоже начальства боится.
— Мишку правда нельзя. У него что ни слово — брехня.
— А ты уж будто никогда не врал!
— А когда? Ну скажи, когда?
— Я вот хотела Ксану, — сказала Надя, — все‑таки самая активная девчонка из всех.
— Активная? — спросил Толя Прокопенко. — Ну и пусть активная!
— Она была на болтовню активная! Она речи хорошо говорила! Так ведь теперь разговаривать некогда. Надо дело делать, — сказал Борис.
— Что делать будем?
— Я знаю! — торопливо сказала Лена. — Вы только послушайте, что я придумала. Давайте бросим в комендатуру бутылку с сажей. Бутылку, понимаете? Прямо в окошко. Она как грохнет!
— Вместо гранаты! Здорово! — сказал Толя Цыганенке. — А сажа‑то жирная, ввек не отмоешь!
И все представили себе: бутылка со звоном разлетается в куски и перепуганных врагов (вправду подумают, граната) с головы до ног обдает едкой черной пылью, которую так трудно отмыть с лица и одежды.
— Давайте я кину! — соскочив с подоконника, сказал Толя Прокопенко. — Уж я знаю как!
— К чему это? — раздался вдруг негромкий голос.
Ребята затихли и повернулись к Домне Федоровне. Она сидела в углу, как всегда тихая, молчаливая, с иглой в руках — зашивала Васину рубашку.
— К чему это? — не повышая голоса, повторила Домна Федоровна. — Пыли будет много, а толку мало. Умоется — и дело с концом. А вы погибнете ни за что. Уж если головой рисковать, так не для того, чтобы враг лишний раз умылся.
— Что правда, то правда, — сказал Толя Прокопенко, хотя видно было, что ему очень жалко отказаться от этой затеи.
— Отставить бутылку, — заключил Вася. — Будем дальше думать.
— Надо оружие доставать, вот что я вам скажу, — горячо заговорил Володя Лагер. — Оружие и патроны. Да побольше.
— А как же их достанешь? — с недоумением спросила Оля.
— Я уж кое‑что принес — вот пусть Вася скажет. Только мало. Надо так запасти, чтобы в случае чего на всех хватило. И еще осталось. Может, понадобится с людьми поделиться. А патронов много в степи валяется. Там и оружие отыскать можно.
— Оружие! Обломки да ржавчина.
— А может, и что получше найдется! — возразил Володя. — Ржавчина — не беда. Я знаю, как ее отмывать.
— Дело, — сказал Вася. — Оружие добывать будем. А еще?
— А еще, — начала Надя с запинкой, — а еще мы с девчонками помогаем тем, у кого мужики на фронте. Варя ходит к Матвеевне, помогает ребятишек нянчить...
И тут все заговорили разом. Да, это дело. Это, вправду, хорошее дело! Ведь столько осталось в Покровском солдаток и детей без отцов! Сколько старых без помощи!
И ребята тут же стали перебирать на память красноармейские семьи.
— Я детей нянчить не умею, — сказал Толя Прокопенко. — Я лучше со стариками. У меня рядом Петрович с Коськой. И Коваленкова, у нее трое на фронте. А теперь давайте выберем штаб и командира. Надо, чтоб был порядок. Я предлагаю в командиры Васю.
— А в штаб — тебя и Бориса, — предложил Володя Лагер. — Вы самые старшие.
— Одни мальчишки! — воскликнула Лена.
Все засмеялись, но Лена стояла на своем:
— Пусть и девочки будут в штабе. Пусть Надя.
И с этим все согласились.
Может быть, впервые с того дня, как в Покровское пришли враги, ребятам было так хорошо. Хорошо, когда есть друзья! Хорошо, когда они рядом. Тогда ничего не страшно!
Село погружено во тьму. С виду хата Носаковых, как все — темная, тихая. Патруль мерно шагает по длинной безлюдной улице...


ТРИ ТОЧКИ, ТИРЕ

Днем было жарко, а вечер пришел синий и теплый, с большой оранжевой зарей. А над зарей чем выше, тем синее — торжественно распахнулось ночное небо с первыми несмелыми звездами.
Кругом тихо. Покровское лежало в сумерках, словно затаясь. На улице не было слышно прохожих, в окнах — ни огонька.
Рано улеглись и в доме Лены Никулиной. В сенях, где теперь спала вся семья, было совсем темно. Мать долго не могла уснуть, ворочалась. «Ну, засыпай, засыпай!» — шептала про себя Лена. А мама все ворочалась и вздыхала.
Но вот она задышала ровно.
Лена тихонько сползла с высокого сундука и осторожно ступила босой ногой на пол. «Я тихо, я тихо», — приговаривала она мысленно, стараясь быть совсем неслышной. И все‑таки одна половица скрипнула. Неужели проснутся? Нет, спят. Вот и дверь.
Обычно Лена отворяла дверь быстро, резко, с ветром. А теперь она открывала ее долго‑долго, целую вечность. Ей удалось не скрипнуть. Наконец она на улице. Тишина. Только изредка, словно перекликаясь, лают собаки.
Лена, крадучись, шла босиком по пыльной дороге. Пыль была еще теплая после дневной жары. Лена шла как лисица — чуть‑чуть приволакивая ноги и стирая след. Сегодня они — все двенадцать — решили встретиться у Васи, чтобы принести клятву. Подумать только: клятву!
Из всех двенадцати одна Лена до войны не успела вступить в пионеры. А сегодня она, самая маленькая, встанет в ряд с большими и даст клятву.
Вася велел приходить поодиночке, чтобы не привлекать внимания патрулей. Лене очень нравилось, как говорил Вася: «Не привлекать внимания». В дверь нужно было стучать особым условным стуком: три коротких удара и один длинный. «Три точки, тире», — сказал Вася. А может быть, она все спутала? Может быть, три тире, точка? У Лены даже во рту пересохло от страха, что она напутала. Нет, кажется, верно: три точки, потом тире. Но вот что плохо, она перестала понимать, что значит «длинный удар»? Ей казалось, что удар всегда короткий. И вдруг она увидела человеческую фигуру. Она стояла, высокая как жердь, с каской на голове, молчаливая, неподвижная в дымчатом синем сумраке. Лена присела на корточки и замерла. Фигура все не шевелилась. Лена вгляделась и вдруг поняла, что это никакой не человек, а настоящая жердь с надетой на нее для просушки глиняной макитрой. Ей стало не страшно, а даже весело.
Вот и Васин дом. Три точки, тире. «Тире» она просто сделала погромче «точек». Оказалось — правильно. Дверь открыл Вася, впустил ее и снова запер, накинув крючок.
В комнате было тихо, почти темно и немного душно. Окна плотно занавешены рядном. На столе теплилась коптилка — по‑здешнему каганец. Огонек дрожал и качался, а по стенам и потолку бесшумно двигались большие черные тени. Это от Васи и от нее, Лены. Где же остальные?
— А где же все? — шепотом спросила Лена.
— Они придут. Ты первая, — ответил Вася. — Жди.
Лена послушно села на скамейку и стиснула коленями холодные руки, чтобы не дрожали. Все‑таки было немного страшно. Страшно именно ждать, сидеть вот так и смотреть на каганец. Пламя узкое, у самого фитилька — синее, а кругом — желтое, и еще вокруг него сияние. Лена прищурила ресницы, и от сияния пошли во все стороны золотые лучи. Она открывала глаза, закрывала, прищуривала, а лучи сходились и расходились, укорачивались и удлинялись. Лена забыла, что ей страшно. И вдруг раздался стук в дверь: две точки, тире.
Вася схватил Лену за руку и замер. Стук, но не тот. Они условились — три точки, тире. Вася крепко стиснул руку Лены — молчи, мол — и задул каганец.
Так они сидели в темноте и молчали. Стук повторился. Две точки, потом тире.
Вася отпустил руку Лены, тихо пошел к двери, звякнул крючком и приоткрыл дверь. В полумраке подступили к двери две фигуры — это были Нина и Толя Погребняки.
— Тоже, подпольщики! Сигнал не могли запомнить! — ворча, Вася снова зажег каганец.
Потом один за другим стали приходить и остальные. Никто больше не путал, все давали правильный знак: три точки, тире. Вася впускал их и каждый раз, закрывая дверь, говорил: «Пять... шесть... восемь... Десять... одиннадцать...»
Одиннадцать... одиннадцать... все еще только одиннадцать...
Не хватало одного: Толи Цыганенко.
Ребята сидели тихие, насторожившиеся и ждали, вслушиваясь в тишину, вздрагивали, когда редкая перекличка собак слышалась близко и где‑нибудь совсем рядом подавала голос беспокойная дворняга.
И вдруг они услышали выстрелы. Короткая очередь из автомата сказала скороговоркой «та‑та‑та‑та» и замолчала.
Стреляют! В кого стреляют? Может, в Толю?

...А с Толей произошло вот что. Он лег, чтоб успокоить мать — она сердилась, когда он отлучался к ночи, — а сам незаметно заснул. И проспал. Потом он пробирался по темным улицам и думал, что ему непременно влетит от ребят.
Пахло землей, травами, отцветающими садами. У сельсовета горьковато пахло гарью: войдя в село, фашисты сожгли соседнюю с сельсоветом хату — в ней засели, отстреливаясь, несколько бойцов.
Вот школа. Хата Погребняков, и снова запахи трав, росы, сена. И вдруг Толя отчетливо почуял тонкий и сладкий дымок немецкой сигареты. Он плыл поверх запахов трав и росы.
Враги поблизости! Толя весь съежился, шмыгнул в заросли бурьяна у невысокого тына и замер, затаив дыхание.
Мимо шли двое — должно быть, патруль — и разговаривали. Толя не понимал ни одного слова, но ему показалось, что немцы ссорились. Голоса приближались и звуки шагов — тоже. Уверенно, четко фашисты вбивали сапоги в дорожную пыль: раз‑два, раз‑два.
Сердце у Толи заколотилось, и он вплотную прижался спиной к шершавым кольям тына, стараясь вжаться в них, вмазаться. Немцы были уже совсем близко. И вдруг позади Толи что‑то зашуршало, захлопало, и он, забыв обо всем, отскочил от тына.
— Вер да? — крикнул один из патрулей.
И неожиданно Толя его понял. «Вер да?» значило: «Кто там?»
— Хальт, — сказал, словно бросил камень.
Ну, это уж было совсем понятно: стой! Толя подобрался и одним прыжком, словно кошка, перемахнул через тын. Он упал на какие‑то прутья, промял их, что‑то затрещало, и под ним закудахтала курица. Толя услышал как‑то все сразу: как затрещали прутья, как заголосила курица, как враги дали короткую очередь из автомата и как весело и вовсе нестрашно просвистели одна за другой несколько пуль. Курица шарахнулась в сторону, и все затихло.
Они больше не стреляли и, все так же каркая, уходили вдоль по улице, даже не посмотрев, куда стреляли. И вдруг Толя сообразил: ведь это в него стреляли! А он не испугался! Или попросту не успел?
Он перелез через тын. Все еще было совсем не страшно. Он дошел до Васиной хаты и твердо постучал, как было условлено: три точки, тире. Ему отворил Вася. Кругом, в тусклом свете каганца, столпились остальные.
— Где ты пропадал? Что с тобой было?
— Ничего особенного. Просто в меня стреляли, — ответил Толя.


КЛЯТВА

Вася встал и сказал:
— Пора.
И все поняли, что значит: пора.
Каждый из ребят вынул из‑за пазухи или из кармана красный галстук. Каждый завязал его на шее, только одной Лене, самой младшей, галстук завязал командир. Лена стояла прямо и смотрела на Васю во все глаза.
Потом в глубокой, ничем не нарушаемой тишине ребята выстроились и приготовились повторять за Васей слова клятвы...
Володя Лагер никогда не мог думать о чем‑нибудь одном. Он всегда думал сразу о многом. Вот и сейчас, стоя в строю, затаив дыхание и думая о клятве, слова которой он сейчас произнесет, он в то же время мысленно видел и другое. Почему‑то представились ему новенькие блестящие калоши. Этими калошами они играли в футбол в классе в тот самый день — три года назад, — когда их должны были принимать в пионеры. Володя уже давно выучил назубок Торжественное обещание, явился в школу заранее и в ожидании сбора, найдя в углу новенькие калоши Оли Цыганковой (она получила их в подарок и очень ими гордилась), нацепил их на кончик пальцев ног и подбросил в воздух — сначала одну, потом другую. Одна упала на парту, другая на шкаф с глобусом. Мальчишки бросились к ним и... закипел футбол в два мяча. А Надя Гордиенко сказала: «И как вам не стыдно? В такой день!» И он, Володя, ответил: «А что такого? Все вступают в пионеры и ничего особенного!»
А потом, когда Надя читала обещание срывающимся голосом, бледная от волнения, он не удержался и дернул ее сзади за косу.
Когда пришла Володина очередь давать обещание, он набрал воздуху в легкие и забарабанил. Он решил сказать все обещание единым духом. Но тетя Поля, нянечка, стоявшая неподалеку, неодобрительно посмотрела на него и сказала: «Затарантил!» И, правда, он тарантил, а не давал обещание. Разве он думал тогда о смысле слов: «Я, юный пионер, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...»
Лицо товарищей... Вот они стоят, его товарищи. Лица бледные, строгие. От маленького дрожащего огонька по этим лицам бегут тени, и они кажутся от этого еще строже, еще торжественнее.
Вася вышел вперед и стал читать вполголоса слова клятвы. И каждую фразу повторял за ним хор приглушенных голосов.
— ...Буду выполнять все задания, которые мне поручит командир!
— ...Буду беречь в секрете всю работу отряда!
— ...Буду мстить подлым врагам, которые принесли нам голод и смерть!
— ...Если я нарушу эту клятву трусостью или изменой, то пусть мои товарищи осудят меня на смерть. Клянусь, и клятва будет верна!
— Клянусь, и клятва будет верна! — вдруг еще раз повторила Лена. И в ответ ей, перекликаясь, зазвучали голоса ребят все громче и громче:
— Клянусь, и клятва будет верна!
— Клянусь, и клятва будет верна!
Пионеры‑подпольщики установили свои законы. «Уважать друг друга, не ссориться между собой, — гласил один из этих законов. — Не говорить ничего худого за спиной товарища, все только прямо в глаза».
На улице им опасно было открыто приветствовать друг друга салютом. Они изобрели другое приветствие: при встрече с товарищем пионер‑подпольщик тихо спрашивал его:
— Ты готов?
И слышал знакомый, исполненный в те дни особого смысла ответ:
— Всегда готов!


СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Вася резко обернулся: кто это? Кого ему напомнил этот прохожий с котомкой на спине, с палкой в руках?
Глаза синие, пристальный взгляд исподлобья... Быстрая улыбка... Он смотрел вслед прохожему, стараясь понять, где он видел этого человека. И вдруг его осенило: переводчик из Артемовска. Он!
Вася едва не кинулся вдогонку, но тут же вспомнил: тот хромой. А этот идет ровно. Идет не спеша, вольно, почти не опираясь на палку. Нет, не он!
Вася пошел своей дорогой. А почему же он улыбнулся, прохожий? А если узнал, почему не окликнул? Да нет же, не он! И тот был бритый, а у этого борода. Ну, бороду нехитро завести...
«Где‑то сейчас хромой переводчик? — думал Вася. — Где дядя Егор? Вот бы кого повидать, вот бы с кем посоветоваться!»
В селе по‑прежнему говорили, будто невдалеке действует партизанский отряд, будто в нем есть покровчане — коммунисты, комсомольцы. А что, если и дядя Егор в том отряде? Нет, едва ли! Тогда уж он нашел бы способ дать о себе знать. Эх, дядя Егор, дядя Егор! Хоть бы на одну минуту с тобой увидеться!
Вот они уже выпустили немало листовок, разжились и оружием, патронами. Правда, еще маловато у них этого добра, но все же... Заботятся ребята, как и было условлено, о семьях фронтовиков. Толя Прокопенко каждый день навещает одинокую старуху, мать трех сыновей‑фронтовиков, носит ей воду, помогает на огороде. Варя Ковалева хлопочет в соседней хате: там полно детишек, а мать на целый день уходит на поиски — чем бы их накормить. Нелегкая это сейчас задача. Варя то и дело намывает ребятишек, стирает, чинит им штаны, рубашонки, всячески старается их развлечь, развеселить, чтоб меньше об еде вспоминали.
С Варей часто приходят ее подруги по школе — Галя и Паня. Девочки эти ничего не знают о подпольном отряде, но охотно помогают Варе. Вася советовал товарищам не бояться брать себе на помощь других ребят: одним‑то им не справиться со всеми делами, ведь у каждого своя семья, каждый помогает матери по дому...
Да, они не сидят сложа руки. Но что делать дальше? Что происходит на Большой земле, на фронтах? Вон фашисты по‑прежнему кричат, что взяли Москву, Ленинград. Уже сколько времени, чуть не с первых дней войны, об этом твердят. Брешут, конечно. И Вася с ребятами не раз писали в своих листовках, что и Москва наша и Ленинград наш. Но нельзя же говорить людям одно и то же. А узнать что‑то новое они могут только от партизан. И как тут ни ломай голову — ничего умнее не придумаешь...
— Вась, погоди!
Его догоняла Лена.
— Вася, тебя Галя зовет.
— Какая Галя?
— Да сестра твоя! Вот дурной, «какая Галя»! Я ее сейчас встретила. Она велела скорей тебя прислать.
— Что за спех такой?
— Велела — и дело с концом.
Вася повернул назад. Лена шла рядом. Теперь, как и до войны, она часто бывала рядом с Васей. Всегда придумывала предлог для того, чтобы пойти к Носаковым. «Мам, тете Домне ничего отнести не надо? — спрашивала она мать с утра. — Мам, я сбегаю к Васе, надо чего передать?»
И сейчас Лена, конечно, решила проводить Васю к Галине. Шагала она широко, подлаживаясь к нему, и думала: «Что это за человек сидит у Галины и зачем ему Вася?» Думала об одном, а спросила совсем о другом, о чем давно собиралась спросить, да все забывала.
— Ты почему мне тогда ничего про листовки не сказал? Ну, с самого начала? Почему?
— Тише ты! — оглядываясь вокруг, прошептал Вася. — Нашла место для таких разговоров. Лучше скажи, зачем я Гале понадобился?
— Там у нее какой‑то дядечка. Глаза синие‑синие, как у Володьки Лагера, а борода рыжая, как...
— Глаза синие, говоришь? — Вася ускорил шаг, и Лене пришлось чуть ли не бежать, чтоб поспеть за ним.
— Ты иди домой! — сказал ей Вася. — Прощай!
Он вошел в Галину хату. Из‑за стола поднялся человек. И опять навстречу Васе блеснул быстрый и пристальный взгляд.
— Вы?! — громко вырвалось у Васи.
— Узнал? Она тебя не обманула? — синеглазый провел рукой по бороде.
— Борода — что! — смущенно улыбнулся Вася. — Мне вот казалось, вы раньше на ногу немного припадали...
— Немного? Да ты, я гляжу, вежливый. Я хромал вовсю. Так надо было. Ну, слушай. Во‑первых, привет тебе от Егора Ивановича. Он мне напомнил, что ты в Покровском. А я знаю, с тобой можно говорить открыто, не кривя душой. Так вот, дам тебе листовку. В ней последняя сводка Информбюро — вчера вечером приняли по радио с Большой земли. — Он снял с ноги старый, стоптанный башмак, вынул из него одну стельку, другую, затем маленький бумажный квадратик. И спросил придирчиво: — Куда положишь?
...Когда Вася через час вышел от Гали, он увидел сидящую на лавочке перед палисадником Лену. Взобравшись на лавочку с ногами и обхватив руками колени, она терпеливо ждала. Вася не сразу ее окликнул, что‑то мешало ему. Он постоял на пороге, посмотрел, потом тихо позвал. Лена спустила ноги наземь и спросила с готовностью:
— Пошли?
Они шли молча. И хотя Лене очень хотелось узнать, зачем Галя звала к себе Васю, она ни о чем не спрашивала. Они миновали сельсовет и два тополя, которые как стражи стояли по обе его стороны. Прошли и весь в красных мальвах палисадник Никулиных.
И вдруг Вася сказал:
— Ты ведь тоже ничего мне не говорила, когда обещалась Наде молчать.
— Нет, я бы сказала, — призналась Лена. — Я бы непременно сказала! А только сама не хотела. Я ведь знала, что ты таишься.
— Если обещал, надо держать слово.
— Надо! Так ведь надо и знать, кому говоришь!
— А если ошибаешься?
— Да разве мы в ком ошиблись?


КСП

Толя Прокопенко взял шефство еще и над Петровичем. А уж если Толя Прокопенко что‑нибудь обещал, дело можно было считать сделанным. Впрочем, сам Петрович не требовал никаких особых забот. Это был крепкий старик, не любивший, чтобы за ним ухаживали.
— Напрасно, напрасно думаете, что я только в отставку годен! — говорил он, как всегда посмеиваясь глазами. — Я еще, может, и вам пригожусь.
Правда, время от времени он позволял Толе принести ведро воды или наколоть дров, но это все занимало мало времени. Главное заключалось в Костике.
Костику было четыре года, он был белоголов и носил длинные широкие штаны, подвязанные под мышками. Вообще говоря, он рос покладистым парнем, но оставить его одного хотя бы на минуту было нельзя. Все интересовало Костика — и колодец, куда можно упасть, и горячий котел в печке, который мог его обварить, и шум на улице. Если Петрович уходил куда‑нибудь, он оставлял Костика на Толю Прокопенко, и вот тогда Толе приходилось нелегко.
Костик был и любопытен и любознателен. Он все время задавал вопросы и ждал ответа, доверчиво глядя в глаза. Но Толя Прокопенко совсем не умел разговаривать с детьми. А Петрович уходил часто, иногда надолго; все время сидеть с Костиком у Толи не было времени, и он брал мальчика с собой.
Костик бегал всегда животом вперед, очень старательно работая локтями, и вечно не поспевал.
— Подождите меня! — кричал он. — Подождите меня!
Но никогда не плакал.
В тот день Толе опять пришлось взять Костика с собою.
— Ты уж не сердись! — сказал Петрович. — Знаю — измучил я тебя своим мальцом. Только дела у меня... Понимаешь?
Толя не стал раздумывать, какие у Петровича дела, подал Костику руку, и они отправились к Васиному дому. В селе уж привыкли видеть большого Толю Прокопенко, ведущего за руку маленького Костика.
— А почему солнце стало такое большое и красное? — спрашивал Костик.
Толя молчал. Не мог же он объяснить малышу так, как объясняли в школе.
Костик не успокоился. Он, не умолкая, задавал этот вопрос до самого Васиного дома, где его услышала Варя, умная, серьезная Варя, которая, однако, умела разговаривать с детьми весело и просто.
— Оно надулось, — ответила Костику Варя.
— А почему надулось?
— Потому что рассердилось.
— А на кого рассердилось?
— На фашистов! На кого же еще?
Костик успокоился. Он очень хорошо все понял.
Любимые разговоры ребят, когда они собирались вместе и у них выкраивалось свободное время, начинались словами: «Вот когда кончится война...»
Когда кончится война, все непременно поедут в Москву. Они много читали и знали о ней по рассказам, но еще никто не видел ее, и всем хотелось взглянуть на Красную площадь, покататься в метро, вдоволь насладиться лестницей‑чудесницей. И самое главное — побывать в Мавзолее.
Когда кончится война, Борис поедет учиться в Одесское военно‑морское, а Вася — в Киевское художественное училище. У каждого были свои мечты — и смелые, и поскромнее, и дальнего и ближнего прицела. И мечта каждого была дорога всем.
Когда учительница задала Васе и его одноклассникам сочинение на тему «Мои товарищи», Вася написал: «У меня много товарищей, но близкий друг только один — это Борис Метелев. Я ему верю. Я знаю, он не бросит меня в беде». Слова эти, наверно, были взяты из книги, и вряд ли Вася тогда понимал их смысл так, как сейчас.
У него оказался не один близкий друг, а много. Он твердо знал теперь, что никто из друзей не оставит его, какая бы страшная ни приключилась с ним беда.
И снова и снова Вася говорил себе: «Как же хорошо, как весело мы будем дружить, когда кончится война!..»
А еще один, тоже очень любимый разговор у ребят начинался со слов: «А помните?..»
Они вспоминали школу, учителей, уроки, пионерские сборы — все, что до войны казалось таким обычным. Вспоминали, как однажды приезжал к ним в школу старый большевик, очень известный в области человек. Он рассказывал им о революционере Артеме, в честь которого назван их районный город. И рассказывал так живо, интересно, что ребятам казалось, будто и они когда‑то видели Артема, разговаривали с ним. Вспоминали школьный первомайский вечер 1941 года. Распахнутые настежь окна, на полу залетевшие с улицы лепестки отцветающих абрикосов, черешни, переполненный взрослыми и ребятами зал. Вася написал тогда пьесу, в которой много было забавных стихов про ребят, про школу.
Вот и сегодня, собравшись у Васи, ребята начали вспоминать разные школьные происшествия.
— А помните, — тихонько проговорила Нина Погребняк, окинув товарищей ясными серыми глазами, — Цыган большое стекло в окне мячом высадил, а все подумали, что это наш Толька?..
— Я ж сказался! — закричал Толя Цыганенко так, будто его сейчас собрались ругать за то давным‑давно разлетевшееся стекло.
— Но не сразу же! Ты, как разбил, к своим футболистам помчался, — спорила Нина. — А Толька все равно тебя не выдал. — Она была не прочь при случае похвастаться братом.
И ребята вспоминали, как директор пробирал Толю Погребняка, а Толя повторял:
— Вот честное слово, это не я!
— А кто же тогда?
— Не скажу.
— И знаете, кто тогда назвал директору Цыгана? — вступил в разговор Вася. — Ксана Маринченко, вот кто! Украдкой ото всех нырнула в директорский кабинет и предала.
— Почему предала? — возразила Оля. — Ксана, наверно, просто не хотела, чтоб пострадал невиноватый. Скажешь, она неправильно поступила?
— А по‑твоему, правильно?
— А помните, Ольга Александровна нам читала с продолжением книгу про девочку, которая снималась в кино?
— Сима Крупицына? И Володька Лагер свистнул эту книгу и прочитал до конца, а Ольга Александровна сказала ему, что не будет пускать его на чтения...
— А я все равно слушал! Только я под партой сидел...
— А помните, он раз из‑под парты засмеялся?
— Это что ж мы читали тогда? Ребята, давайте будем рассказывать друг другу читаные книги. Васька, ты что последнее перед войной читал? — спросил Толя Прокопенко.
— Тише! — сказала Домна Федоровна.
Толя вздрогнул от неожиданности и умолк. Все растерянно оглянулись на Домну Федоровну.
— Послышалось, что ли? — сказала она и, тут же нахмурившись, повторила: — Тсс...
Ребята замерли, и на этот раз в тишине все различили: кто‑то стучится в дверь — осторожно, едва слышно. Немцы являлись в дом шумно, если и стучали, то стучали громко, без стеснения. А тут робкое, едва различимое постукивание.
Вася, побледнев, шагнул к выходу, но Домна Федоровна молча, движением руки остановила его. Она вышла в сени и, чуть‑чуть приотворив дверь, выглянула в щель. Сперва показалось, что за дверью никого нет, но тут же она услышала шепот:
— Хозяйка... впусти...
И в сени не вошел, а вполз человек.
— Затворите! — шепнул он, встал и отряхнулся.
Домна Федоровна смутно различила в полутьме высокую широкоплечую фигуру.
— Вы кто?
— Не бойтесь! — сказал человек. — Я к вашему сыну.
Ребята сидели настороженные, притихшие. А Вася, мгновенно узнав его, кинулся к гостю:
— Здравствуйте! Как это вы...
Домна Федоровна придвинула табуретку. Поблагодарив, он сел и не спеша оглядел каждого по очереди.
— Посмотрю, что у тебя тут за народ, — сказал он. — Жаль, электричество твое плохо работает, лиц толком не вижу. — И он подвинул коптилку на середину стола.
— И нам вас тоже не видно, — сказала Лена, — по я вас все равно узнала.
— И я тебя узнал. Ты ко мне Васю привела и потом его домой проводила. Верно я говорю?
— А как вас зовут? — вместо ответа спросила Лена.
— Зовут... Ну, зовите меня Степаном Ивановичем, а теперь скажите, зачем вы тут допоздна засиделись? Как будете возвращаться?
— А вы сами зачем поздно ходите? — спросила Лена.
— Ух, язык твой! — прошипел Володя Лагер. — С кем говоришь?
Но Степан Иванович не рассердился. Он сказал:
— Да, язычок... Но делать нечего, отвечу. Я к вам попал поневоле — надо было уйти от патруля. Часа полтора пролежал в овражке, потом решил завернуть сюда. Я ведь хату эту давно знаю... И кто в ней бывает, мне тоже известно. Но так поздно — это не дело. Изловить вас ничего не стоит. У меня‑то выхода нет... Я должен переждать, а потом до рассвета к своим добраться. А вам‑то попусту рисковать зачем?
— Постойте, ребята, — вдруг сказала Надя, — а как же Костик?
— Что Костик?
— Как что? Он видел Степана Ивановича, может проболтаться. Маленький ведь.
— А где он, Костик?
— Вот он, вот он, ваш Костик, — сказала Домна Федоровна.
Мальчик спал на Васиной кровати, раскинув короткие ножки и уткнувшись лицом в цветную наволочку.
— Ну до чего ж умный мальчик! — сказал Толя Цыганенко.
Толя Прокопенко ничего не сказал, а только скромно улыбнулся, словно это похвалили его.
— Степан Иванович, а может, и вы приляжете? Уснете на часок? Я вас разбужу.
— Спасибо, — ответил гость, и ребята услышали, что голос его звучит устало: — Не откажусь.
...Пока он спал — только голову на подушку положил и уснул, — ребята уселись еще теснее. Помолчали. И вдруг Вася сказал:
— Вот кто похож на моего Карова! Мой Каров — как он: высокий, а глаза синие. Ну, в точности!
— Каров? Кто такой?
И Вася стал рассказывать про Карова. Как ни трудно, как ни тяжело жилось Васе, а своего друга он не забывал. Сейчас Каров был в партизанском отряде. Дома он оставил старую мать и сестру Марийку. Марийку полицай выдал немцам, и ее угнали в Германию. По темному лесу Каров пробирается в село, где находится немецкий штаб. Он подкрадывается к освещенному окну и видит: в комнате сидит тот самый полицай, который выдал Марийку. Эх, хорошо бы бросить гранату! Но сорвать задание нельзя: он послан в разведку...
Вася умолк. Дальше он не успел придумать.
— Слушай, — говорит Лена, — пускай Марийка из плена убежит, придет обратно в село, а потом Каров возьмет ее в партизанский отряд.
— Разве легко убежать? Вон Таня Метелева не вернулась!
— Ну, а Борис убежал ведь?
— Что ж ты равняешь их? Марийке четырнадцать лет, у нее ни сил, ни смелости не хватило бы.
Но Лена не сдавалась:
— Нет, тогда давай так. Она потому не может убежать, что с ней подруга, а подруга больная. Вот Марийка и не может ее оставить. Ну, вот шли бы Надя с Олей. А Оля захворала. Надя ее разве оставит?
С того вечера Каров прочно вошел в жизнь ребят, и его судьбу решал уже не один Вася, а все вместе. И никто не помнит, кому первому пришла эта мысль, но они решили дать своему отряду имя Карова: Каровский союз пионеров (по‑украински — «Каровська спилка пионерив»), сокращенно — КСП.
Партизан, назвавший себя Степаном Ивановичем, передохнув и простившись с ребятами, снова неслышно ушел в темноту.
С того дня все изменилось. Ребята не знали, откуда, в какой день и час появится он в следующий раз. Но он приходил опять и опять — в Галину хату или к Носаковым. Вася передавал ему оружие и патроны, добытые у врагов, а взамен получал последние сводки, принятые партизанами по радио с Большой земли. Ночью ребята наклеивали их на деревья, заборы, раскладывали около хат.
И с некоторых пор покровчане приметили на листовках печатку «КСП». Что она означала — никто не знал. Но ею были подписаны все листовки.


БЕГЛЕЦЫ

Тихий свист. Осторожный, чуть слышный. Он доносился из кустов, росших по склону ближнего оврага.
— Эй, хлопчик, поди сюда! — негромко позвали из кустов.
Толя Прокопенко осторожно раздвинул ветки. Перед ним стоял незнакомый человек лет сорока, бородатый, худой, с глубоко запавшими глазами на бледном лице. Одной руки у него не было, болтался пустой рукав. Голова обвязана тряпкой, одежда изорвана, ступни босых грязных ног опухли, и на них запеклись бурые пятна.
С минуту Толя и однорукий молча смотрели друг на друга. Незнакомец заговорил первым:
— Вот что... Я нездешний. Шел издалека. Видишь, ноги в кровь разбиты? Ослаб. Хлеб давно вышел. И дальше мне идти нельзя... Может, принесешь чего поесть?
— А вы кто такой? Откуда?
Однорукий замялся, но потом решительно мотнул головой и, еще больше понизив голос, глядя Толе прямо в глаза, сказал:
— Бежал я! Из лагеря.
— Из Артемовска?!
— Тсс! Тише ты... Ну да, оттуда! Ранен я был. Видишь? Рука и голова опять же... — Он дотронулся до повязки. — Стала подживать немного, вижу — ноги носят, ну и ушел. А вот сейчас пришлось задержаться...
Кивнув Толе, чтоб шел следом, однорукий стал спускаться в овраг. Они вошли в гущу кустарника. Здесь на подстилке из травы и листьев лежал юноша. Веки его были плотно сомкнуты, он трудно, хрипло дышал.
— Видишь? Совсем без памяти, — сказал незнакомец. — Не могу я его оставить!
Толя постоял в раздумье.
— Ладно, — сказал он, — вы погодите, я сейчас вернусь.
Вскоре он уже стучал условным стуком в Васино окошко. Ему открыли. Пока он, спеша, задыхаясь от быстрой ходьбы, рассказывал о пленных, Домна Федоровна завернула в чистую тряпочку кусок хлеба, два огурца и подала Толе. Через несколько минут оба мальчика шагали к оврагу.
Однорукий ждал в кустах.
— Ох, наконец‑то! — он с облегчением вытер рукавом влажный лоб. — Сразу ты мне пришелся по душе. А как ушел, я засомневался. Тут минута с час покажется. Ну, думаю...
Вася подошел к больному, опустился на колени, намочил хлеб в жестянке с водой и поднес к запекшимся губам юноши. Тот не взглянул, не разомкнул губ.
— Не надо, не тронь его, — сказал Однорукий. — Он все равно есть не станет. Пять дней крошки в рот не брал, только пьет.
Он поднял жестянку, смочил тряпку, в которой ребята принесли хлеб, и положил больному на лоб.
Сгущались сумерки. Тишину нарушало слабое журчанье бегущего вблизи родника да тяжелое, хриплое дыхание больного.
— Постой‑ка, — внезапно сказал Однорукий, всматриваясь в лицо Васи. — Где же это я тебя видел?
Вася обернулся к нему и вдруг почувствовал, что все у него внутри задрожало от волнения. Он разом вспомнил хмурый, холодный день, колючую проволоку, тяжелые шаги часового и лицо пленного, который беззвучно шептал: «Беги!» Это лицо еще больше осунулось, похудело, обросло бородой, но Вася узнал его.
— И я вас видел! В Артемовске, помните? Я вам хлеб принес, а тут немец... Вы еще сказали: «Беги!»
Однорукий приподнялся, близко и пристально поглядел на Васю и вдруг с силой схватил его за плечо.
— Живой! — воскликнул он. — Живой! Ах ты, парень! Вот уж не думал, что встречу тебя когда‑нибудь! Я ведь видел тогда, как ты фашиста камнем... И как схватили тебя, видел...
Толя Прокопенко слушал молча и только с нетерпеливым любопытством переводил глаза с одного на другого.
— Рассказывайте скорее все, как было. Как вы сюда попали? Как вас зовут?
Его звали Андрей Михайлович Колосков. Во время боев за Артемовск его тяжело ранило в левое плечо и в голову. Очнулся он за колючей проволокой. В лагере никто раненых не лечил. Как и все, Андрей Михайлович валялся в грязи, голодал и мерз. Рядом с ним умирали люди, но он выжил.
— Я о смерти не думал, потому она меня и не взяла. Я думал о том, чтоб убежать. Только об этом и думал!
В лагере Андрей Михайлович подружился с Сережей Александровым. Сережа тоже был тяжело ранен: пробито плечо и, должно быть, задето легкое. Они, как могли, помогали друг другу, делились каждой коркой хлеба, каждым глотком воды. Узнав, что Андрей Михайлович решил бежать, Сережа захотел бежать вместе с ним. Но рана его не заживала, он очень ослабел и боялся, что Андрей Михайлович уйдет без него.
Время шло. С весной, с теплом стало немного легче, раны начали заживать. И в первый же день, когда их повели копать рвы за окраиной Артемовска, Андрей Михайлович и Сережа улучили минуту для побега. Они сознавали, что у них слишком мало для этого сил и здоровья, но оставаться дольше в лагере они не могли.
Они шли по ночам, порою ползли, припадая к земле и пугаясь каждого шороха; иной раз подолгу лежали, затаясь, в придорожной канаве. Андрей Михайлович очень удивился, услышав от мальчиков, что от Артемовска до Покровского всего только двенадцать километров. На этот путь беглецы потратили три дня, и он показался им нескончаемо длинным. Вчера они заночевали в этом овражке, а наутро Сергей не смог встать. Андрей Михайлович нарвал травы, уложил его поудобнее. Хорошо еще, что рядом бежит ручей, воды вдоволь, но есть давно нечего. А хуже всего, что Сергея все сильнее лихорадит, он не приходит в сознание. Как помочь ему? Как попасть к своим?
Вася с Толей переглянулись. Андрей Михайлович перехватил этот взгляд.
— Ребята... вы знаете? Наверно, вы знаете, где тут партизаны! Как мне к ним добраться?
— Мы постараемся... Мы постараемся что‑нибудь разузнать, — ответил Вася. — А вот что с вашим Сергеем делать? Ему бы в постель. Лечить надо...
— Теперь его все равно трогать нельзя, — сказал Андрей Михайлович. — Ночь теплая, а тревожить его я боюсь. Да и куда вы его сейчас потащите?.. Завтра поглядим...


ПРОЩАНИЕ

Назавтра чуть свет в овраг спустилась Домна Федоровна. Она осмотрела Сергея и покачала головой: вокруг незалеченной раны в плече растекалась багровая опухоль, сердце больного стучало часто и неровно.
— Что, худо? — с тревогой спросил Андрей Михайлович.
— Очень худо, — ответила Домна Федоровна. — Видно, заражение. Врача бы надо! Лекарства настоящие. Господи! Когда ж это кончится?
Андрей Михайлович молчал. Домна Федоровна поднялась и тихо пошла к Покровскому. Давно уже не было ей так тяжело. Этот незнакомый юноша живо напомнил ей старшего сына, и ей казалось, что и он умирает сейчас где‑нибудь далеко, несчастный и беспомощный.
Шли часы. Андрей Михайлович сидел подле Сергея, то и дело сменяя компрессы. И вдруг в кустах послышался шорох, и Андрей Михайлович увидел перед собой незнакомого мальчика. Он вскочил.
— Не бойтесь, — сказал Володя Моруженко, — я от Васи. Они с Толей прийти не могут. Вот вам обед.
Он подал Андрею Михайловичу узелок с едой, повернулся и исчез в кустах.
...Весь день Вася нетерпеливо ждал. Если бы снова появился Степан Иванович, если бы он помог переправить Сережу к партизанам! В отряде, наверно, есть врач или хоть кто‑нибудь понимающий. Найдутся и лекарства... Но Степана Ивановича не было.
Вечером Вася с Толей застали Андрея Михайловича на обычном месте, подле больного. Он сидел неподвижно, не сводя глаз с воспаленного Сережиного лица. Даже теперь, в сумерках, было видно, что Сереже гораздо хуже, чем вчера.
— Вот мы вам принесли, — помолчав, сказал Толя.
Андрей Михайлович поднял усталые, непонимающие глаза. Толя протянул ему сверток: это была одежда — рубашка, брюки и старые, стоптанные башмаки.
— Это вам переодеться, — сказал Толя. — В том, что на вас, далеко не уйдешь. Это Васиного брата вещи.
— Спасибо, ребята. Вот только бы Сереже стало получше...
— Откуда он? — тихо спросил Вася.
— Из Москвы. Студент. Один сын у матери. Еще сестренка у него есть. Он ее часто вспоминал... Галей звать... — Андрей Михайлович умолк, стараясь разглядеть в темноте лицо больного, потом сказал шепотом: — Боюсь, не встанет. Может, напрасно я взял его с собой? Ведь видел, что нет у него сил. Да не мог я его там бросить!
Ребята сидели притихшие. Они не могли уже видеть Сергея, они только слышали его хриплое, неровное дыхание. Вдруг он заметался, простонал коротко и затих. Андрей Михайлович близко наклонился к нему. Прошла минута, другая...
— Все... — сказал Андрей Михайлович.
Мальчики вздрогнули. Толя протянул руку и дотронулся до руки Сергея. Вчера днем, при свете, она поразила его своей худобой: хрупкая, бессильная, она казалась совсем прозрачной. Сейчас она была странно тяжелая, неподвижная, неживая. И Толя горько, всем своим существом почувствовал: юноша умер. Умер, так и не придя в сознание, не порадовавшись близкой свободе, не узнав, что рядом друзья.
Забрезжил рассвет. Андрей Михайлович бережно вынул из кармана Сергея пакетик, завернутый в носовой платок. В пакетике была фотография — улыбающаяся девушка, на оборотной стороне карточки надпись: «Дорогому Сереже от Гали». Вместе с карточкой лежало протершееся на сгибах письмо.
— «Милый мой мальчик, дорогой мой Сережа, когда же мы, наконец, увидимся?» — прочел Андрей Михайлович и не кончил: голос его сорвался. Он снова завернул письмо и карточку в платок и спрятал у себя на груди.
— А теперь прощайте, ребята. Спасибо вам.
— Нет, подождите! — тихо, но настойчиво сказал Вася. — Вам надо остаться здесь. Будьте тут, никуда не уходите. А поесть мы вам принесем.
Андрей Михайлович посмотрел на него внимательно, но ничего не спросил.
...Степан Иванович пришел через два дня после похорон Сережи. Он, не перебивая, выслушал все, что рассказал ему Вася, потом, дождавшись темноты, вместе с Васей и Толей Прокопенко спустился в овраг. Пока Степан Иванович разговаривал с Андреем Михайловичем, мальчики их сторожили. А потом Толя подошел к Степану Ивановичу и, по‑военному опустив руки по швам, четко произнес:
— Обращаюсь к вам с просьбой зачислить меня в ваш партизанский отряд. Хочу воевать по‑настоящему.
— Я тебя вполне понимаю, — ответил ему Степан Иванович, ласково глядя на побледневшее от волнения лицо Анатолия. — Вот и Василий и другие твои товарищи тоже, верно, хотели бы вступить в наш отряд.
— Я старше их! — с отчаянием вырвалось у Анатолия.
— Знаю! Но вы очень нужны здесь... Ведь то, что вы делаете, не игра в прыгалки. Это тоже настоящая борьба!
— Спасибо, хлопцы! — Андрей Михайлович крепко обнял ребят. — Никогда вас не забуду!
Пока артемовские беглецы укрывались в овраге, Вася и Толя ничего не говорили о них остальным ребятам, кроме Володи Моруженко. Это стало у них твердым правилом: каждый знал то, что поручено ему, и один лишь командир знал все, что делали остальные. Поэтому Вася с Толей сами помогли Андрею Михайловичу похоронить Сережу и ни словом не обмолвились друзьям о том, что произошло. Только позже, когда удалось переправить Андрея Михайловича к партизанам, Вася все рассказал ребятам.

...Домна Федоровна посадила полевые цветы на незаметной могиле Сергея. Она часто приходила сюда. И плакала о сыне, о себе, о далекой незнакомой женщине, которая где‑то там, в Москве, с тревогой и болью думает о своем мальчике и не знает еще, что никогда уже его не увидит.


ОБЫСК

Беда пришла в один из тихих летних дней. В этот день село выглядело особенно мирно. Мирно стояли мазанки, мирно шумели тополя, никем не взращенные, цвели в садах мальвы и голубой вьюнок. Одни фашисты ушли, другие еще не явились. Через Покровское пока что немецкие части проходили, задерживаясь лишь ненадолго. Однако жители знали, что новые вражеские части могли нагрянуть к ним в любой час.
Домна Федоровна была одна в своей хате.
Когда Домну Федоровну томила тревога, она всегда начинала прибираться в доме. Вымоешь пол — глядишь, легче стало. Но сегодня тревога не проходила. Ну ладно, Вася, Борис, Толя Прокопенко — они постарше, у них голова на плечах. А эти... Лена, Володя, Оля... Ведь они же еще несмышленыши! Могут и забыть, и проболтаться, и осторожности той у них нету. А взялись за дело, которое смертью пахнет.
Ей бы их припугнуть, объяснить, чем это может кончиться, а она еще с советами своими лезет — как получше врагу насолить; листовки пишут — разные слова им подсказывает. Ох, не поблагодарят ее за это их родители!.. А похудели как ребята, вспоминала Домна Федоровна, и сердце у нее заходилось от жалости. Анатолий Прокопенко уж каким богатырем был, когда на школьных вечерах физкультурники пирамиды показывали, скольких ребят он на себе держал. Теперь и половины от хлопца не осталось. Бориса, того и подавно ветром качает, в чем только душа держится, потому что, если случится дома какой кусок, все матери норовит подсунуть, а про себя говорит, что у Носаковых поел. А уж какая у них с Васей еда. Насушила летом щавеля, кореньев разных, картошки немного на огороде накопала — вот и все их запасы. Разотрет сухие коренья, просеет через сито, горсть мучицы для связи подмешает — и галушки готовы.
Зато сегодня у них будет пир горой. Галина принесла пузырек подсолнечного масла, немного свежих овощей, фасоли. И Домна Федоровна наварила большой чугун борща. Борщ уже упрел, она отставила его на край плиты и поискала глазами: что бы еще сделать, на что бы еще убить время, которое в Васино отсутствие тянулось особенно медленно. И вдруг кто‑то позвал ее с улицы:
— Тетя Домна!
Домна Федоровна распахнула окно и увидела Надю.
— День добрый, — сказала она.
— Добрый день, тетя Домна. Вот я вам гостинец принесла. — Надя говорила негромко, певуче, и обычно строгие зеленые глаза ее лукаво поблескивали.
— От кого же гостинец? — тихо спросила Домна Федоровна.
— От вашей дочки Гали. Бывайте здоровы, тетя Домна.
Надя отошла от окна и неторопливо направилась в степь. На подоконнике остался сверток. Домна Федоровна взяла его в руки — тяжелый, точно чугун. Наверно, патроны. «Серьезные дела пошли, — думала Домна Федоровна. — Ох, ребята, птенцы вы несчастные». Она боялась этого свертка и в то же время очень хотела, чтоб он попал в руки тех, кто стреляет по фашистам.
«Куда же его деть?» — гадала она. И нужно ведь, чтобы его принесли как раз сегодня, когда и без того у нее было так тревожно, так тяжело на душе. Среди бела дня нести по селу такое. Что за отчаянная девчонка! Куда же все‑таки его деть пока? Под пол? Нет, в случае чего туда полезут в первую очередь. Клеть, курятник?
Тут Домна Федоровна взглянула в окно и поняла, что у нее нет времени раздумывать — к ним, стуча сапогами, со всех ног бежал кривоногий полицай Сидоренко, а за ним — еще два каких‑то незнакомых полицая. «За Надей следили», — мелькнула в голове у Домны Федоровны страшная догадка. Она знала: Сидоренко всегда так врывался в дом, где предстоял обыск, — с ходу, чтобы никто ничего не успел спрятать. Как свора псов, мчались полицаи по улице. Видно, конец...
Она только и успела сунуть сверток в шкаф и прикрыть дверцу. Сидоренко был уже в сенях. Полицаи бросились — один к сундуку, другой в подпол, третий — во двор. Домна Федоровна изо всех сил старалась не смотреть на шкаф, но все‑таки видела и не могла не видеть, что дверца шкафа отошла. «Господи, пронеси... — молила она. — Только бы Вася не вернулся! Только бы кто успел предупредить ребят!..»
Сидоренко вывернул из сундука все его содержимое и поднял на хозяйку красное, с набрякшими веками и злыми глазами лицо. И как ни страшно было Домне Федоровне, которая с минуты на минуту ждала возвращения сына, она невольно усмехнулась про себя: все, что было можно, она выменяла на продукты, и в сундуке ничего, кроме тряпья, не осталось. «Не удалось тебе здесь подлататься», — подумала она, спокойно выдержав тяжелый взгляд полицая.
Не было уже никакой надежды на спасение, вот затянется сейчас полицай раз‑другой сигаретой, которую он не выпускал изо рта, и к шкафу. Куда же еще! Один только шаг, всего один...
— А где Василий? — неожиданно спросил Сидоренко.
У Домны Федоровны все замерло внутри, но она еще нашла в себе силы улыбнуться.
— Да все рисует, — махнула она рукой. — Вон крыша на хате прохудилась, зима на носу, а ему горя мало! Зальется на полный день в степь и знай себе малюет.
Полицай оглядел стены, увешанные Васиными еще довоенными рисунками, — теперь Вася лишь для виду брал в степь один и тот же незаконченный пейзаж, — и сплюнул на пол потухшую сигарету.
— Знаем мы таких художников! — сказал он, подморгнув второму полицаю, который вылезал из подвала, где лежали пустые рассохшиеся бочки из‑под соленьев да немного угля.
У полицая были черные, словно у трубочиста, лицо и руки, и он ругался на чем свет стоит. Даже отмахнулся от предложенной ему Сидоренко сигареты, настолько он был зол, так не хотелось ему уходить отсюда с пустыми руками. И вдруг взгляд его задержался на приоткрытом шкафе.
«Теперь уж все, — подумала Домна Федоровна. — Скажу, что нашла узелок на улице. Только бы не вернулся Вася до того, как меня уведут...»
Сидоренко бесцеремонно отстранил рукой второго полицая и шагнул к шкафу, но в эту минуту на пороге хаты появился третий полицай.
— Эй! — крикнул он торжествующе. — Идите сюда! Тут недалеко велосипеды обнаружены. Скорее!
Сидоренко и его подручные выбежали на улицу. Велосипеды подлежали конфискации и попадали затем, как правило, в руки полицаев.
Домна Федоровна метнулась к двери, плотно прикрыла ее и прислушалась. Она понимала, что жизнь сына зависит сейчас от нее. Только от нее. Не раздумывая, она подбежала к шкафу, вынула сверток, подошла к плите, где стоял чугун с борщом, подняла крышку, вывалила патроны в борщ — они глухо всплеснули — и вновь опустила крышку. Бумагу она, скомкав, сунула в плиту. «Ну, кажется, нипочем им теперь не догадаться», — подумала она.
Вскоре полицаи вернулись.
— Что, Трофим Денисович, — обратилась она к Сидоренко, — невеселая у тебя должность?
— Должность как должность! — буркнул тот. — Не хуже других.
— Ну ищи, милый, ищи.
Когда Вася, который услышал про обыск, ворвался в хату, полицаев уже не было. В развороченной горнице недвижно сидела Домна Федоровна. Она была очень бледна.
— Нашли? — спросил Вася.
— Кабы нашли, я бы здесь не сидела, — спокойно ответила мать.
У Васи заныло сердце от нестерпимой жалости к ней. Сколько она из‑за них страдает, не спит ночей. И ни единого упрека, даже сейчас, когда они перед ней так виноваты. Конечно, Надя поступила очень неосторожно с этими патронами, надо было сразу же отнести узелок в их тайник.
— Что же делать, мама? — виновато сказал Вася. — С обыском к нам еще ни разу не приходили...
— Что делать? — переспросила Домна Федоровна. — Перво‑наперво патроны из борща вынуть. Может, им вовсе и нельзя там находиться.
— Из борща?!
Вася кинулся к дверям. Возле крыльца стояли Борис, Лена и Володя Лагер.
— Идите сюда! — позвал их Вася. — Скорее! Вы только послушайте...
С почтительным восхищением смотрели ребята на Домну Федоровну, когда та по обыкновению очень скупо рассказывала им про обыск.
— Ведь это надо — патроны в борщ! — заливалась смехом Лена. — Наверно, сам Каров и то бы не догадался! Тетя Домна, вы такой герой, прямо ужас!
— Может, и герой, — согласилась Домна Федоровна, — только ноги мои что‑то совсем не ходят. Все подгибаются. — Она устало улыбнулась.
— И все‑таки, ребята, — нахмурил брови Борис, — больше нам здесь собираться нельзя. И ничего приносить сюда больше мы не будем. Даже клочка бумаги, не то что патроны. Нужно что‑то срочно придумывать.
— Я придумал, — ответил Вася. — Пещера!


ОЧЕНЬ ТРУДНО!

Место для пещеры выбрали самое что ни на есть подходящее — в глухом углу под обрывом, густо заросшим невысоким кустарником. Обрыв находился метрах в двухстах от хаты Носаковых и от речки недалеко. Как после выяснилось, это было очень кстати.
Чуть не целый день спорили ребята о том, какой должна быть их пещера.
— Надо не меньше двух комнат, — говорил Моруженко. — В одной мы будем собираться, в другой хранить отрядное имущество...
— Постой, — прервал его Прокопенко, — мы что — хату себе подземную будем рыть? Нам штаб нужен. А ты — комнаты. Может, еще кухню заведем?
— А кухню, между прочим, надо обязательно, — сказала Варя. — Мало ли по скольку времени мы будем здесь сидеть. Может, еще придется и обед сготовить, и переночевать.
— Печку сложим, — насмешливо вставил Борис, — трубу повыше выведем, чтоб все знали, откуда дымком попахивает.
Простодушный Володя Моруженко, однако, принял его слова за чистую монету и добавил мечтательно:
— Стены досками обошьем, пол настелим.
— Кошечку заведем, — в тон ему снова вставил Борис, — клетки с птичками развесим.
— А ну тебя! — вспыхнул Володя. Их давняя ссора из‑за кошки все еще порой давала о себе знать.
— Нам нужен штаб, — продолжал настаивать Прокопенко, — и оружейный склад.
В конце концов решили устроить большое и удобное подземное убежище. Подле входа — дежурку, а затем коридор, кухню и два зала.



На следующий день собрались все у обрыва. Сюда заранее были снесены лопаты и ведра. Но с первого же удара лопатой, которую Вася держал в руках, ребятам стало ясно, за какое трудное дело они взялись. Земля была вся прошита спутанными и крепкими корнями. Лопата отскакивала, кривилась, но не могла их перерубить. Здесь нужны были топоры.
С великим трудом за день прорубили они в корнях небольшое окно и выбрали лопатами землю. Земля кучей лежала на виду и поэтому, прежде чем копать дальше, пришлось унести ее к реке. Ведра с песком оказались такими тяжелыми, что девочки их нести не могли, им приходилось таскать по полведра.
Работа шла очень медленно еще и потому, что вход в пещеру должен быть неширок, и лопаты ребят мешали друг другу. Даже двоим и то работать рядом было нелегко.
Кроме того, рыть пещеру приходилось в полной тайне. Но покровчане и на улицу‑то без крайней надобности не показывались, а фашисты, может, потому и с обыском к Носаковым долго не приходили, что не любили окраин. А тут — глубокий, сумеречный овраг. Словом, ребята чувствовали себя здесь полными хозяевами. Но однажды, только было взялись они за работу, смотрят — по берегу реки идет Степанида, жена полицая Сидоренко. Ребята побросали лопаты, ведра в кусты спрятали и стали с криком гоняться друг за другом, словно играли в догонялки. Потом из осторожности они на два дня сделали перерыв — вдруг пройдоха Степанида что‑то заподозрила, — и снова за работу.
За несколько дней им все же удалось вырыть довольно большое углубление, его уже могло хватить для дежурки. Только для дежурки! А до остального было еще очень далеко.


ПИСТОЛЕТ

Когда в селе раздавались пальба и треск мотоциклов, жители знали: это квартирьеры, значит через полчаса, через час войдет какая‑нибудь вражеская часть. К квартирьерам обычно рысцой бежал Сидоренко. Ребята не раз слышали, как он говорил немецким солдатам «ваше благородие» — слова, которые были им известны только из книг да из фильмов.
Гитлеровцы ходили по хатам, выбирая помещения получше. Они останавливались то в одних домах, то в других. Но в школе неизменно устраивали конюшню.
Село затихало. «Каковы‑то будут эти? Надолго ли они?» — гадали сельчане.
Володя Лагер шел к Погребнякам, когда в село неожиданно въехали мотоциклисты. Володя увидел, что один из мотоциклов мчится на него. Он свернул в сторону, однако фашист, сделав поворот, снова направил мотоцикл на него.
Володя подбежал к забору, прижался к нему, и немец опять навел мотоцикл на него и только в последнюю секунду отвернул мотоцикл и погнал по середине улицы. Володя успел заметить, что мотоциклист смеется. Он, видимо, развлекался.
«А что, если бы на моем месте был какой‑нибудь старый дед?» — подумал Володя.
На этот раз в село прибыла немецкая батарея. Грузовики с солдатами тащили за собою полевые пушки, которые кивали на ухабах своими стволами в брезентовых чехлах. На улице сразу стало очень шумно. Слышалась чужая речь и чужой смех.
Едва войдя во двор, Володя Лагер увидел, что дома неладно. На крыльце стояли сапоги, чужие и блестящие.
Мать торопливо вышла к нему навстречу. Она и мигала ему и махала рукой, словно хотела, чтобы он сейчас же ушел. Володя остановился в нерешительности.
— Чш‑ш‑ш! — сказала мать. — У нас ихний главный спит.
До сих пор в их доме еще ни разу не останавливались фашисты. Володя вошел в хату. Ему казалось, что все должно сразу стать совсем по‑другому. Однако ничего как будто не изменилось. Та же широкая, недавно беленная печь, те же фотографии на стенах, окруженные бумажными розами, в углу стеклянная горка с давно знакомыми графинами и кружками, тот же стол, который он изрезал как‑то кухонным ножом и получил за это по затылку. Те же лавки. И все‑таки все здесь стало чужим и враждебным.
На столе стояла большая консервная банка, сверкавшая яркими красками. Стояла так нахально, словно она теперь хозяйка в этом доме. Появился какой‑то чужой запах. И, наконец, за перегородкой кто‑то сильно дышал.
Володя заглянул туда. На высокой кровати родителей спал грузный и лысый человек. Лица его не было видно. Володя вернулся на крыльцо. Мать крошила картофель в чугунок.
— Много их? — спросил Володя ее шепотом.
Вместо ответа она подняла глаза и поглядела на улицу.
— Еще денщик, — сказала она вполголоса. — Пошел, видно, кур искать.
Володя вернулся в хату. Ему не давал покоя револьвер, висевший на узком ремешке, зацепленном за шарик кровати. Он снова зашел за перегородку. Ярко‑желтая кобура висела у самого лица офицера.
Вдруг он почувствовал, что в комнате очень тихо, и в этой тишине невыносимо звонко стучат ходики и очень громко дышит немец. И так же громко бьется его, Володино, сердце, что с ним никак нельзя подходить близко к спящему.
А ярко‑желтая кобура висела совсем близко, до нее ничего не стоило дотронуться. Но дотронуться было страшно, казалось, от одного прикосновения к ней все взлетит на воздух.
Все‑таки Володя тронул кобуру, и в тот же миг офицер приподнялся и плюхнулся на спину. Прошептал что‑то. Вздохнул. Но не проснулся.
С бешено бьющимся сердцем Володя стоял и ждал, что будет дальше. А затем, стараясь не думать о том, что делает и что может из всего этого получиться, он отвел кобуру подальше от постели, отстегнул на ней тугую кнопку и вынул невиданно блестящий вороненый пистолет. Немец не просыпался.
Теперь Володя боялся уже не так сильно. Ему даже пришла в голову новая мысль. Он достал в сенцах из угла свой деревянный самопал, вернулся за перегородку и засунул его в пустую кобуру. Застегнуть кнопку не решился, она щелкнула бы слишком громко.
Володя залез на сеновал, не помня себя от волнения, счастья и гордости. Сверкающий, новенький автоматический пистолет тяжело лежал у него в руках. Еще совсем недавно он был безмерно горд оттого, что в сарае у него мокнет в керосине разобранный на части ржавый маузер, который он нашел в степи. А теперь в распоряжении их отряда будет новый автоматический пистолет с восемью патронами в обойме.
Быстро стемнело, стало холодно. Володя зарылся в сено, которое щекотало его жесткими травами и, как всегда, немного дурманило своим запахом. Спать он не мог. Он думал о том, как явится к ребятам, которые на рассвете должны собраться в дальней степной балке.
О том же думал он и утром, когда бежал задами к речке. «Я немного опоздаю, — думал он, — они меня станут ругать, спросят, почему опоздал. А я скажу — занят был». От холодной росы стыли босые ноги. Володя спустился к речке, пробираясь сквозь серые заросли ивняка. Солнце еще не всходило, речка казалась сизой, и по ней брел туман. Володя ступил на круглые и скользкие от росы мостки. «Или я скажу так, — думал он. — Да, между прочим, я добыл одну штуковину. И даже бровью не поведу. Как? Откуда?! Да ничего особенного, взял у одного фрица».
Он бежал по степи, трясясь от холода и придерживая рукой на животе под рубахой тяжелый пистолет.
Володя и вправду немного опоздал, все уже были в сборе. Только Вася почему‑то еще не пришел. Это было обидно, показать пистолет без Васи — значило бы потерять половину удовольствия. Между тем Лена, как всегда, первая учуяла, что с ним произошло нечто необыкновенное.
— Ребята, с Володей что‑то случилось, — говорила она в волнении. — Я же вижу! Я же вижу, как он на всех поглядывает!
Ребята обступили Володю.
— Давай выкладывай, — повелительно сказал Борис.
— Да что выкладывать? — стараясь сдержать улыбку, неудержимо расползавшуюся по лицу, ответил Володя. — Если хотите, вот, пожалуйста...
И он вынул из‑за пазухи пистолет. Ребята смотрели как завороженные. В довершение всего воздух вдруг дрогнул, брызнул свет, и все кругом стало розовым, и сами они стали розовыми. Это взошло солнце. В первых лучах его пистолет так и засверкал.
— Вот это да! — сказал Борис. — Вальтер. И совсем новенький.
Лена прыгала, ребята галдели и смеялись. Торопясь и путаясь, Володя рассказал свою историю. Восторгам и удивлению не было конца.
— Это еще не все, — продолжал Володя. — Вы думаете, я немцу ничего взамен не оставил? Как можно! Я запихнул ему в кобуру свой самопал!
— Послушайте! — закричала Лена. — Послушайте! Он захочет в кого‑нибудь выстрелить, потянется за револьвером, а там, а там...
— А там деревяшка! — перебил Толя. — Ну, молодец!
Ребята стонали от смеха. Но Володя Лагер уже не смеялся — он смотрел на Бориса. А Борис был мрачнее тучи. И внезапно наступила тишина.
— Да ты понимаешь, что ты сделал? — тихо спросил Борис. Володя молчал.
— Надо же додуматься — самопал положил!
— А чего... — без всякой уверенности сказал Володя.
— Ты бы уж просто записку оставил: «Револьвер взял я. Остаюсь с приветом. Владимир Лагер». Чтобы немцу ясней было. Ну, хорошо, о себе ты не подумал, о нас ты не подумал. Ну, а о матери своей ты подумал?
Ребята молчали, удрученные.
— Может быть, успеем положить его на место? — нерешительно спросила Надя.
— Может быть, — угрюмо ответил Борис.
— Ах, Васьки нет, — вздохнула Лена.
— Послушайте, ребята, — сказал Борис, — я сперва не хотел вам говорить, все надеялся, что обойдется. Васька вот уже две ночи как дома не ночевал. Тетя Домна места себе не находит...

...Верные своему правилу, ребята стали расходиться поодиночке. Только Володя Лагер пошел с Борисом. Осторожно пробрались они в огород и подползли к хате Лагеров. За сараями их не было видно, зато им хорошо было видно крыльцо. В доме было шумно, слышались громкие голоса. «Наверно, заметили, — с ужасом подумал Володя. — Сейчас допрашивают маму».
— Слушай, Борис, — прошептал он, — я, пожалуй, пойду в дом.
— Погоди, — тоже шепотом ответил Борис.
— Если я скажу, что пистолет взял я, они, может быть, ничего маме не сделают. Скажу, что взял поиграть. А там будь что будет.
— Постой, — повторил Борис.
Дверь курятника отворилась, оттуда вышла Володина мать с решетом в руках и направилась к дому. Володя только было хотел ее окликнуть тихонько, как из дому на крыльцо вышел грузный лысый обер‑лейтенант. Он, оказывается, был мал ростом, а тогда в постели казался огромным. Слева на поясе его блестела желтая кобура.
С ним вышли еще двое офицеров, за ними денщик с громадным рюкзаком, обвешанный флягами. В других хатах тоже началось движение. Фашисты спешили.
Наконец на улице показалась небольшая машина защитного цвета, за ней грузовики. Из хат выбегали немецкие солдаты. На улице стало людно и шумно. Однако во всей этой суетне Володя и Борис видели только лысого обер‑лейтенанта с ярко‑желтой кобурой. Обер‑лейтенант шел к легковому автомобилю.
Вдруг он остановился и взялся за кобуру. «Ну, все!» — подумал Володя и почувствовал, как Борис сжимает его руку. Но обер‑лейтенант лишь поправил ремень, передвинул кобуру назад и сел в машину. Очкастый шофер нажал стартер, маленький автомобиль пошел, переваливаясь в глубоких колеях дороги, за ним двинулись грузовики. Враги уходили из Покровского.
Володя бессильно уронил голову на руки.
— Боря, — сказал он, не поднимая головы, — они больше не вернутся?
— Ты мне лучше скажи, как дурень твой по весу не почувствовал, что в кобуре у него деревяшка.
— Ох, Борька, я сам не знаю!
— А я, пожалуй, знаю. У них в кобуре есть еще запасная обойма, это я у одного фрица подсмотрел. Она‑то и прибавила вес твоему самопалу. Да еще твой фриц спешил.
— Борь, — нерешительно сказал Володя, — а пистолет‑то все‑таки у нас остался.

...Вася не пришел домой и на третий день. Домна Федоровна, до сих пор старавшаяся что‑то делать по дому, теперь больше стояла у ворот и смотрела на дорогу.
Ребята сидели во дворе у Домны Федоровны — Лена, Борис, Толя Цыганенко и Толя Прокопенко. Они прекрасно понимали, как неубедительно звучат их утешения для тети Домны. С Васей могло случиться решительно все, вплоть до самого худшего. Да и была ли в последнее время Домна Федоровна спокойна за сына, даже если он сидел дома, в четырех стенах! Что же могло утешить ее сейчас, когда он исчез, не сказав никому ни слова?
— А я знаю, где Вася, — сказала Лена. — Он у партизан.
— Откуда ты знаешь?
— Вот увидите, он у партизан.
Домна Федоровна не слушала ребят. Она неотступно смотрела на дорогу.
— Ты что‑нибудь знаешь или так говоришь?
— Вот увидите.
С Леной последнее время творилось что‑то странное. Глаза ее загадочно блестели, но она была как будто сдержанней и тише, чем обычно. «Не иначе, как что‑то замышляет», — с тревогой думал Борис. «Ты чего?» — спрашивал он.
«Ничего», — отвечала Лена и смотрела в сторону.
— Что ж, мы так и будем сидеть без дела? — спросил Толя Прокопенко.
— Да куда же без Васи... — грустно сказал Толя Цыганенко.
— А если он и вовсе не вернется, — ответил Толя Прокопенко, — что ж, так до конца дней и будем сидеть?
— Рехнулся! — прошептала Лена, показав глазами на Домну Федоровну. — Совсем ничего не соображаешь!
Домна Федоровна, казалось, по‑прежнему не слышала их. Прокопенко виновато взглянул на нее, на ребят и замолчал.
— А что? — сказал Толя Цыганенко. — Чего мы, на самом деле, сидим сложа руки?
— Есть одно дело, — сказал Борис. — Сегодня ночью мы с Володей Лагером и Толей Цыганенко пойдем... Все остальные будут копать пещеру, — добавил он.


НОЧЬЮ В СТЕПИ

Была теплая ночь. Над степью стояла луна. Стрекотали цикады, и пахло полынью, как в любую другую мирную ночь.
Борис, Володя и Толя Цыганенко ползли по земле, царапая колени и ладони о жесткие травы.
— Хорошо, что луна, — шептал Толя, задыхаясь от усталости, — легче найдем провод.
— Наоборот, — ответил Борис. Он был старше и сильнее своих товарищей, поэтому передвигался легко и быстро. — Провод в траве и днем не разглядишь. Если бы не луна, мы бы сейчас во весь рост шли. А так нам ползти целых два часа.
Он ошибся. Они ползли уже больше двух часов, однако дороги, к которой они пробирались, все еще не было видно — той дороги из Артемовска в село Чапаев, невдалеке от которой, как сказал Васе Степан Иванович, шел провод немецкого полевого телефона. Степь лежала ровная и плоская, впереди ни деревца, лишь кое‑где попадались кусты, такие низкие и редкие, что, даже став на колени, за ними нельзя было спрятаться.
Все чаще и чаще мальчики останавливались и отдыхали, уткнувшись лицом в жесткую полынь. Ладони горели, больно саднила содранная кожа на коленях, все тело ломило, намокшие от пота рубахи липли к телу.
— Пошли, — говорил шепотом Борис, и они снова ползли. Один раз Толя не выдержал и сказал:
— Давайте встанем и пойдем. Эдак мы и к утру не доберемся.
— Нельзя, — прошептал Борис, — дорога уже близко.
Самое трудное ждало их впереди — нужно было найти провод в густой степной траве. Борис знал только, что провод идет неподалеку от дороги, но с какой стороны ее? Быть может, Вася, который разговаривал со Степаном Ивановичем, и знал это, но Борису известно одно: провод тянется по земле, недалеко от дороги. Добравшись до нее, они разделились: Борис и Толя поползли по одну сторону, Володя Лагер — по другую. Ползли медленно, прощупывая пальцами каждый миллиметр сухой земли между кустиками полыни. Пропустить тонкий провод было очень легко. Так ползли они вдоль дороги. Володя по одну ее сторону, Борис и Толя по другую, не отрывая пальцев от земли. Провода все не было. Прошло еще добрых полчаса.
— Есть, — сказал вдруг Толя.
Борис подполз к нему.
— Это стебель, — сказал он.
— Нет, не стебель! — ответил Толя.
Это действительно был провод, и ребятам казалось, что они слышат, как по этому безмолвному проводу бегут вражеские голоса.
— Нужно сказать Володе, — промолвил Борис, но в эту минуту увидел вдали свет, который разгорался все ярче и ярче.
Послышался шум. По дороге шла машина.
— Ложись, — шепнул Борис и ткнул Анатолия локтем в бок.
Становилось все светлее. Мальчикам казалось, что они лежат, ярко освещенные, на белой земле.
«Где‑то Володька? — думал Борис. — Что‑то с ним?»
Гул мотора, нестерпимо громкий, все нарастал, вот он обратился в оглушительный рев. Казалось, шла целая мотодивизия. А это проехал всего‑навсего один грузовик. Проехал со всем своим шумом и светом, оставив после себя темноту и тишину, такую страшную, что ребята еще долго не решались поднять голову.
— Эй, — услышали они приглушенный оклик.
Это звал Володя.
— Иди к нам, — обрадованно ответил Борис. — Я думаю так, — продолжал он, когда они все трое собрались у провода, — вырежем кусок метров пятьдесят.
— А конец спрячем вон там. — Толя указал далеко в сторону, где кусты росли погуще. — Пускай поищут в кустах.
— Дело, — сказал Борис и вынул перочинный нож.
Ребята смотрели, как он сильными рывками перерезает провод. Еще мгновение, и в руках у него два разорванных конца.
— Берите этот конец и вдвоем — один берет здесь, другой подальше — тащите в те кусты. Я пошел резать в другом месте.
— А куда вырезанный кусок? — спросил Толя. — Не оставлять же фашистам?
— Я намотаю его на себя, — сказал Борис.
— А если нас поймают?
— Ну, если поймают, то все едино...
Теперь им было не так страшно. Их веселила мысль о немецком связном, которому придется полазить по кустам в поисках концов.
Обратно ребята уже не ползли. Луна зашла, и теперь они почти бежали по темной степи. Нужно было непременно отойти подальше от дороги.
Когда подходили к селу, уже светало. Грязные, исцарапанные, обессилевшие, разбрелись они по домам. Провод был закопан в песке, у речного обрыва.


ЛИСТОВКА

От Тани Метелевой по‑прежнему не было никаких известий. Каждый раз, завидев Лизу — Покровского почтальона, Борис бежал ей навстречу. Но она только грустно качала ему головой.
Ночами Борис подолгу не спал, думая о сестре, тщетно стараясь избавиться от мрачных предчувствий. А рядом вздыхала, плакала в подушку мать. Борис утешал ее как мог, даже сочинял разные небылицы, чтоб пробудить в ее сердце хоть малую долю надежды на Танино возвращение. Утром он бодро принимался за домашние дела — приносил мягкую речную воду, в ней легче было стирать без мыла, которого теперь негде было взять, растапливал печку, мыл пол, а сам все говорил, говорил. О том, что уже вот‑вот кончится война; что фашисты побоятся худо обращаться в Германии с нашими людьми, потому что и немцев уже очень много попало к нам в плен и им тогда тоже не поздоровится; что, возможно, Таня вернется даже раньше, чем кончится война. В конце концов он даже сам начинал верить своим словам.
О подпольном отряде Борис ничего не рассказывал матери. Говорил, что уходит к Васе, что, может, и заночует там. А мать любила Носаковых и радовалась тому, что мальчики дружат.
И вот случилось то, чего Борис и желал и страшился. Однажды поутру, когда он направился было за водой, его окликнула Лиза‑почтальон.
— Ну, Борис, с радостью тебя, — сказала она, — от сестренки письмо. Даже не верится!
Это была открытка, заляпанная незнакомыми штемпелями и замазанная тушью военной цензуры. Борис быстро пробежал ее глазами.
«Дорогая мама, дорогой братик, — писала Таня, — мы живем в Германии (следующая строчка была вычеркнута), работаем в поле (следующая строчка тоже жирно зачеркнута). Я живу хорошо, братик, очень, очень хорошо. Не забывай нас».
— Вы говорили кому‑нибудь про эту открытку? — глухо спросил Борис у Лизы, которая с горестным изумлением смотрела на его побледневшее лицо.
— Нет! Я к вам к первым, порадовать хотелось.
Борис помнил Лизу с тех пор, как помнил самого себя. И он рассказал ей о том, что скрывается за Таниными словами.
Лиза обещала молчать. Еще бы! Она тоже вовсе не хотела, чтоб ее односельчане думали, будто в Германии нашим людям живется «очень, очень хорошо». Матери Борис тоже попросил Лизу пока ничего не говорить про открытку. Сейчас ее, к счастью, дома не было, она ушла поутру к родным. Борис сидел на крыльце своей хаты и вспоминал о том, о чем против воли вспоминал очень часто. Особенно по ночам.
Вот гитлеровские солдаты перегоняют через речку женщин и девушек из Покровского. Таня с теткой шли последними. Тетка поскользнулась на бревнах мостка, она и всегда была некрепкого здоровья, шла через силу. Солдат ударил ее прикладом, она рванулась вперед и побежала по мосткам. А Катя... Катя Карнаухова прыгнула в реку, и тотчас раздался выстрел. После ее прибило к прибрежным ивам. Борис помогал вытаскивать мертвую из воды. А через два дня угнали и его самого...
— Да что с тобой?
— Уж мы тебе кричим, кричим!
Перед Борисом стояли брат и сестра Погребняки.
— Ты чего? Ну чего ты? — С двух сторон испуганно заглядывали они ему в лицо.
— Письмо получил, да? — Нина взяла из рук Бориса открытку. — Толя, глянь‑ка, от Тани! — радостно воскликнула она.
Борис им не отвечал. Он ничего не слышал, он все думал о том страшном дне.
...Женщины шли тогда молча, ни слез, ни вскриков, только время от времени слышалась немецкая команда. Все, кто оставался в селе, долго смотрели, как они становились все меньше и меньше. Под конец видна была только пыль...
— Слушай, — переглянувшись с Ниной, сказал Толя, — а может, Таня забыла про ваш уговор. Может, она и вправду неплохо живет.
Борис еще ниже опустил голову. Он плакал. Нина была ласковая, самая ласковая девочка в их отряде, она села рядом с Борисом, погладила его по плечу ладонью.
— Вот глупый, — тихонько приговаривала она, — самое главное, что Таня жива. Жива! Понимаешь? Это же самое главное!
Ребята знали: Борису вдвойне тяжело — и за Таню и за мать. Каково матери‑то будет прочитать такое письмо!
И вдруг Толю осенило. Он знал, как берегли ее Таня с Борисом, скрывали от нее даже маленькие неприятности. И очень может быть...
— А твоя мать знала о вашем уговоре с Таней? — спросил Толя.
Борис поднял на него покрасневшие от слез глаза.
— Не‑ет, — недоуменно протянул он. — А что?
— А то, чудило, что тебе незачем скрывать от нее Танино письмо...
— Ну, конечно! — не дала договорить брату Нина. — Таня же пишет, что живет очень хорошо. Представляешь, как мама будет рада!
Нина с Толей пошли на промысел в поле, там иногда удавалось насобирать немного мелкой картошки, которую случайно оставили в земле. Борис направился к Носаковым. Открытку он решил показать матери вечером, когда хоть немного успокоится сам. Да, Толя подсказал ему хорошую мысль. У него‑то, у Бориса, от горя все выскочило из головы, и, если бы не Толя, он бы попросту скрыл от матери Танино письмо.
«Что же было в тех строчках, которые зачеркнуты? — думал он, медленно шагая к Васиному дому. — Что же она еще писала?»
И вдруг Борис заметил, что на улице творится что‑то неладное, первым об этом сказало ему лицо встречной женщины. Оно было одновременно и встревожено и лукаво, глаза ее смеялись, и, однако, эта женщина торопливо шла к дому, будто хотела как можно скорее уйти от сторонних глаз. Борис оглянулся. Несколько женщин так же торопливо расходились по хатам, стараясь не глядеть друг на друга. Напряженная тишина, казалось, наполнила улицу.
На углу, заложив руки за спину и явно подражая фашистам, прохаживался полицай Сидоренко. Он прохаживался взад и вперед, гордо поглядывая по сторонам и, видимо, чувствуя себя хозяином села.
Вот он повернулся спиною к Борису, и мальчик похолодел от ужаса. На тучной спине полицая ясно виднелась бумажка с какой‑то надписью. Борис старался идти с самым независимым видом и не глядеть на Сидоренко, пока не подошел к нему совсем близко. Проходя, он покосился и прочел: «Я предатель и сволочь». Внизу стояла их подпись — печатка КСП.
Борис свернул в проулок, зашел во двор к Погребнякам, прошел огородом, перелез через плетень и направился к Васиной хате задами.
«Кто это сделал? — думал он. — Кто так созоровал? Неужели опять Володя? Нет, не он. Конечно, не он!»
Он вспомнил слышанный им разговор старух: «Ах, проклятые, пожгут из‑за них село, вот увидите, допрыгаются они!» И что толку в этих бумажках? Когда Володя Лагер рисковал, он все‑таки рисковал ради пистолета, из которого можно было убить врага или защитить своего. Ради этого стоило рисковать. Но кому нужна бумажка, приклеенная к спине полицейского? Что, кроме гибели всего их союза, может получиться из этого озорства?
Как‑то само собой случилось так, что после исчезновения Васи он, Борис, стал начальником штаба. И вот именно с этого времени все пошло вкривь и вкось. Володя чуть не погубил их своей выходкой с самопалом, а теперь эта нелепая бумажка на спине Сидоренко.
Кто же приклеил эту бумажку? Уж наверняка не Надя Гордиенко, спокойная и рассудительная Надя. Нина и Варя тоже никогда не стали бы так глупо рисковать. Наверняка это дело рук Ленки.
«Что‑то нужно делать, — думал он, — если так дальше пойдет, все пропадем ни за грош».
Он шел к Домне Федоровне, чтобы узнать, не вернулся ли Вася. Однако ему не пришлось ничего спрашивать. Еще издали он увидел, как Домна Федоровна подошла к воротам и стала смотреть на дорогу.
О листовке, приклеенной на спину полицаю, шепталось все Покровское. Говорили, что Сидоренко, когда узнал про эту листовку, побагровел и долго не мог выговорить ни слова, а потом сел на велосипед и покатил куда‑то. Жена его выла в голос на все село.
На другой день вечером ребята сошлись у обрыва около пещеры. Теперь они обычно собирались здесь, обсуждали свои дела, а потом принимались за работу. Работать стало легче. Полоса корней кончилась, лопаты врезались в чистую землю. Ребята вошли в обрыв довольно глубоко, и могли уже одновременно рыть пещеру по трое. Но в этот вечер они не работали. Все были взволнованы вчерашним.
Им не пришлось угадывать виновника. Лена сияла так, что никто не сомневался, чьих рук это дело. Ребята не могли скрыть изумления. Расклеивать листовки ночью, когда все спят, и то было очень страшно. Казалось, что сейчас тебя схватят. А тут среди бела дня, на глазах у всего села...
— Как же ты изловчилась? — спрашивали ребята.
Лена сидела, обхватив колени руками и собрав у ступней юбку. Блестящие глаза ее перебегали с одного лица на другое, но кажется, никого не видели. Она до сих пор не могла успокоиться.
— Трофим долго около нашей хаты ходил. И вот гляжу — он все время смотрит в одну сторону. Наверно, смотрел, не едут ли немцы. Я подумала так: когда он поворачивается спиной, то его видно только из нашего дома да еще из дома Петровича, а там сейчас никого нет. Значит, если на улице в это время людей не будет, то меня вообще не увидит никто.
— Точный расчет, — насмешливо сказал Прокопенко.
— А что? А что? — запальчиво крикнула Лена. — Разве не вышло по‑моему?
— Случайно! Понимаешь? Случайно, — сказал Володя Моруженко.
— А, что говорить, — беспечно проговорил Толя Цыганенко. — Ленка молодчага. Не всякий может подойти к полицаю и наклеить ему на спину...
И тут заговорил Борис:
— Я даже не думал, что в нашем отряде может произойти такое безобразие. Самая маленькая, по малолетству мы и принимать‑то ее не хотели, и вдруг, никого не спросясь, начинает озоровать. Она, верно, не понимает, что своими дурацкими выходками может добиться только одного: погубить всех. Зачем ты это сделала? Вот ты скажи! Зачем?
— А Володя с самопалом? — крикнула Лена. Она была красная как рак.
— Володе от нас тоже попало! Но он рисковал ради пистолета.
— Был бы Вася... — опять крикнула Лена.
— Был бы Вася, он бы выгнал тебя из отряда. В партизанских отрядах, если хочешь знать, за такое просто расстреливают.
Лена с тревогой смотрела то на одного, то на другого, но ребята молчали.
— Я думаю так, — сказал, наконец, Прокопенко, — Лена просто мала еще для наших дел. Придется ее исключить. Иначе все мы можем загреметь, и очень даже просто.
Опять помолчали.
И вдруг раздался странный тоненький звук. Сперва никто даже и не понял, что это такое, — а это плакала Лена. Через минуту она уже ревела во весь голос.
— Тише ты! — испуганно шептали ей.
А Лена ревела отчаянно, дрожа всем телом и не вытирая слез. Она не хотела, чтобы ее исключали.
— Нельзя так, ребята! — Нина Погребняк обхватила Лену и прижала ее к себе.
— Ну ладно, — морщась, сказал Борис, — мы ее не исключим, но поручать ей ничего не будем. Мала еще. Чем ты листовку‑то приклеила? — сурово спросил он.
— Му... му... му... кой! — всхлипывая, отвечала Лена.
В этот вечер никому не работалось. Не только происшествие с Леной взволновало ребят — их угнетала мысль о Васе. Прошло четыре дня, и уже не верилось, что все обойдется благополучно.
— Что станется с тетей Домной, прямо и не знаю, — сокрушенно говорила Нина Погребняк.
— Будем помогать.
— Да разве тут поможешь!
— Пошли к ней. Все‑таки ей легче будет.
— Только по одному.
В хате у Домны Федоровны было темно, сама она сидела на крылечке. В сумерках ее едва можно было разглядеть. Последние дни она ни с кем из них не разговаривала, но на этот раз заговорила первая.
— Лена с вами? — спросила она строго.
— Здесь она, — ответили ребята.
— Как же это ты? — сказала Домна Федоровна. — Зачем такие шутки шутишь?
— Почему вы узнали, что это я, тетя Домна? — робко спросила Лена.
— Да нетрудно и догадаться.
Ребята расселись в темноте. Кто на ступеньки крыльца, кто на землю. Лена села рядом с Домной Федоровной, прижалась к ее плечу. Никто не решался заговорить. Наконец Прокопенко, которому показалось, что Домна Федоровна стала спокойнее, чем в предыдущие дни, нерешительно спросил:
— О Васе нет ничего?
— А что же может быть о Васе, — отвечала Домна Федоровна. — Нет его.
Все снова замолчали. Каждому виделись картины, одна страшнее другой, да это и немудрено. Теперь любому так просто было погибнуть!
— Давайте подумаем, — сказала Надя, — что мы скажем Васе, когда он вернется. Ну, что мы без него сделали?
— Выкопали метра три в пещере, — сказал Толя Прокопенко.
— Достали новенький пистолет, — сказал Володя Лагер.
— Наклеили бумажку на Сидоренко, — насмешливо вставил Борис, и Лена зашевелилась около Домны Федоровны.
И вдруг...
— Вася! — рванулся вперед Толя Цыганенко.
— Ва‑ся! — с радостным испугом вскрикнула и Лена и, подбежав к командиру, повисла у него на шее.
Одна только Домна Федоровна не тронулась с места. У нее не было сил встать сыну навстречу.
Потом все сидели в хате при свете коптилки. Вася не успевал отвечать на вопросы. Домна Федоровна развела огонь в плите, поставила разогревать давно сготовленный обед и поминутно возвращалась в горницу, чтобы взглянуть на Васю.
— Посидите с нами, мама, — говорил Вася.
— Сейчас, — отвечала она и исчезала за дверью.
— Да, я был у партизан, — рассказывал Вася.
— Говорила я вам! — торжествующе крикнула Лена.
— За мной пришли от Степана Ивановича. Мамы дома не было, сказаться ей я не мог, записку оставить побоялся, да потом я ведь не думал, что задержусь надолго. Забежать к кому‑нибудь из вас тоже не поспел. Надеялся, встречу кого по дороге, на улице, да не повезло. Добираться до партизан очень долго. Мы шли по лесу часа четыре. Ну, у них и жизнь! В лесу землянки. Целый поселок! Охрана, распорядок. И вот что было: они должны были взорвать поезд. Им очень нужно было, чтобы нарушилась связь с Артемовском. Там каратели стоят. И представьте себе, — сказал Вася, улыбнувшись, — немецкий телефон в эту ночь молчал.
— Это мы! — крикнул Толя Цыганенко.
— Я так и подумал, — сказал Вася. — Я так им и сказал: «Наверно, это наши. Кто же другой?» А Степан Петрович тоже: «Это каровцы!» Мне здорово приятно было!
— То ли мы еще можем! — заявила Лена, но сразу же замолчала, опасливо поглядывая на ребят.
— Еще бы! — подхватил безжалостный Борис. — Мы такое здесь выкомаривали.
— Ты уж не про листовку ли, которую на спину Сидоренко налепили? — спросил Вася.
— Неужели ты и про это знаешь?!
— Один партизан был вчера в селе. Гудит, говорит, ваше Покровское.
Лена смотрела на него во все глаза, боясь спросить, как отнеслись к ее выходке партизаны. Но Вася больше ничего не сказал.
— А вообще, ребята, — продолжал он, — плохие я принес вам вести. Фашисты собираются опять начать облавы и угонять людей в Германию. Села, говорят, будут оцеплять. Все полицаи уже получили приказ.
— Ах, беда! — прошептала Домна Федоровна. — Ах, беда, беда!
— Как дела с пещерой? — спросил Вася.
— Вынули еще метра три, — сказал Борис.
— Придется бросить все наши другие дела, — сказал Вася. — Будем в три смены, и днем и ночью, рыть пещеру. Надо ее закончить поскорее. Сейчас туда пойдут Володя Лагер, Прокопенко и две девочки. Ну хоть Варя с Ниной. И еще вот что, ребята: Степан Иванович просил передать, что мы с вами, дескать, молодцы.
— А что он сказал про листовку на Сидоренке? — с любопытством спросил Борис, когда они с Васей остались одни.
— Знаешь, он так смеялся, просто трясся весь. «Ну, ребята!» — говорит. И долго еще потом вспоминал. Ты только Ленке не говори. А то она закусит удила, совсем с ней сладу не станет. Как бы еще не аукнулась нам эта листовка.


ГОЛУБОЙ ЛИСТОК

Ленина листовка действительно даром не прошла. Сидоренко убрали. Он со своей воющей женой уехал из села, а в его хате поселился новый полицай.
— Этот еще похуже прежнего! — говорили в селе.
Полицай Тимашук был мал ростом, тучноват, со злыми кабаньими глазками. Он ни с кем никогда не здоровался и не разговаривал, если не считать, разумеется, тех случаев, когда нужно было дослать кого‑нибудь на работу или передать какое‑нибудь распоряжение немецкой комендатуры. Да, его на селе боялись гораздо больше, чем Сидоренко. Но, пожалуй, еще больше боялись все его единственного сынка. Он был так же, как и папаша, толст, с теми же недобрыми подслеповатыми глазами. Звали его Григорием.
Гришка шнырял по селу, подглядывал, подслушивал. Однажды он увязался за Надей, которая торопилась к степной балке, где иногда собирались каровцы. Он издали шел и шел за нею. В конце концов ей пришлось для виду зайти в дом к Панченко, посидеть здесь минут пять и вернуться домой. Да, с этим Гришкой ухо надо было держать востро.
А тут неожиданно раздобрились фашисты: они разрешили начать школьные занятия. Только не в новой двухэтажной школе, где по‑прежнему жили лошади, а в старом школьном здании. И Гриша Тимашук стал ходить в школу. Учителям объявили, что их новый ученик — вольный слушатель: захочет придет на занятия, захочет — нет. И уроки учить он тоже будет по настроению. Однако «вольный слушатель» являлся на занятия каждый день, чего никак нельзя было сказать о многих других Покровских ребятах. Они голодали, а пойдет ли на ум учение, если в животе, как говорил Толя Цыганенко, «лягушки квакают».
Из каровцев школу посещали только девочки. Мальчики — изредка, а Вася был раз или два вначале. Однажды, встретив Васю на улице, Ольга Александровна спросила его, почему он перестал бывать в школе.
— Не до ученья сейчас, — краснея, ответил Вася. Он всегда теперь смущался, когда учительница с ним заговаривала, потому что должен был хитрить с человеком, которому всегда доверял, которого любил.
— Как знаешь, — печально отозвалась Ольга Александровна.
— Трудно вам! — вдруг вырвалось у Васи.
— Очень, — вздохнула учительница. — На уроки полицаи приходят, следят, чтоб не сказала чего лишнего. Угрожают. Еще этот Гриша. Ты подумай, все время видеть перед собой его физиономию. Кто же из учителей, да и учеников не понимает: не учиться он ходит — шпионить за нами.
— А то нет? Ясно, шпионить! — согласился Вася. — Будьте осторожнее, Ольга Александровна. — И добавил, снова мучительно краснея: — Поберегите себя... пожалуйста.
— И вы тоже... поосторожнее, — тихо уронила Ольга Александровна.
Да, сынок полицая был опасным учеником. А тут из Артемовска в Покровское приехал офицер в сопровождении солдат. Пошли они с обыском по хатам.
— Знаешь, чего фашисты хотят? — сказал однажды Наде Гриша Тимашук. — Найти тех, кто листовки пишет да по селу клеит.
— Тю! Такое скажешь, — беспечно рассмеялась Надя. — В селе‑то нашем одни старики да бабы! До листовок им!
— А кто ж, по‑твоему, те листовки пишет? — сощурил на Надю сын полицая и без того узкие глаза.
— А я почем знаю? — сердито фыркнула Надя. — Нужны они мне, аж некуда!
Однажды Ольга Александровна ходила по классу и диктовала отрывок из Тургенева. Она диктовала таким размеренным и ровным голосом, что казалось, войны вовсе нет на свете. И вдруг отворилась дверь, и в комнату вошел немецкий офицер. Долговязый, в сизо‑зеленом мундире и в фуражке с высокой тульей. Ольга Александровна побледнела. Она всегда бледнела, если очень волновалась. Немец махнул рукой, приказывая ей продолжать диктант.
Из каровцев на уроке, как обычно, сидели только девочки: Нина, Варя, Надя и Оля. Мальчики в эти дни, торопясь изо всех сил, рыли пещеру.
Офицер медленно двинулся вдоль парт.
Никто не мог понять, зачем его принесло, однако девочки из КСП поняли это очень скоро. В руке у немца была листовка каровцев, это была листовка, которую писала Варя Ковалева. Они тогда разделили между собой всю бумагу и Варе досталась голубая.
Держа в руках голубой листок, немец шел вдоль парт, останавливался у каждой. Он внимательно и подолгу глядел то на листок, то в тетрадку ученицы.
«Надо было получше изменить почерк! — подумала Надя. — Может, попробовать изменить его сейчас». Но было уже поздно, каждая из них успела написать больше страницы. Немец стоял теперь около Нины Погребняк. В классе было очень тихо. Несмотря на приказание, Ольга Александровна перестала диктовать.
Варя Ковалева, конечно, сразу же узнала свою листовку. Даже если бы Варя отличалась необыкновенной отвагой или хотя бы безрассудством Лены, она и то не смогла бы сейчас ничего придумать. Оставалось только сидеть и ждать, пока долговязый немец дойдет до нее. Может быть, он не узнает почерка? Тогда они сидели поздно ночью в сарае и при свете коптилки одну за другой писали листовки. Варя написала двадцать штук. Рука у нее болела, спину ломило. А главное, резало глаза. Поэтому она писала неровно и некрасиво. Может быть, из‑за этого он не узнает теперь ее почерка?
Девочка сидела ни жива ни мертва, не смея поднять глаз. Шаги приближались очень медленно, и, наконец, она увидела сапоги, которые остановились рядом с ее партой. Немец стоял около нее очень долго, бесконечно долго. Он что‑то заметил, Варя не могла бы объяснить, как она это поняла, но что‑то он заметил. Да, конечно... Как ей хотелось схватить свою тетрадку, смять и бросить в угол! Как ей хотелось вскочить и бежать куда глаза глядят! Однако она сидела недвижно, опустив глаза и еле переводя дыхание, а немец все стоял и стоял около нее. Потом наклонился, взял ее тетрадку и, держа ее рядом с листовкой, видимо, стал сличать почерки. До сих пор он не брал в руки ни одной тетрадки. «Бедные, бедные вы мои», — думала Варя. Ей было сейчас жаль всех — и родных, которые будут убиваться по ней, и ребят, которые, может быть, вместе с ней погибнут. «Бедные! Что же делать?» — подумала она еще.
А немец все стоял и стоял около нее. Класс затаил дыхание. Варя решилась и подняла глаза.
Немецкий офицер, как это ни странно, не смотрел ни в тетрадь, ни на листовку. Он глядел куда‑то мимо, и взгляд у него был такой, словно он что‑то соображал. Потом он посмотрел Варе прямо в глаза, положил ее тетрадку на парту и вышел из класса.
Класс ожил не сразу, слишком велико было напряжение.
— Можете идти. Занятий сегодня больше не будет, — сказала Ольга Александровна.
Надя, Нина, Варя и Оля встретились в огороде Погребняков за старым сараем.
— Ой, девочки, я думала — умру! — воскликнула Варя, бросаясь на землю.
— Я смотрела на тебя, ты даже вся побелела. Ну и страх! И как он только не заметил!
— Девочки! Что я вам скажу: он заметил!
— Не может этого быть! — со страхом сказала Надя.
— Говорю вам: он заметил. Это я точно знаю.
— Ну, тогда беда!
Минуту назад им казалось, что все обошлось благополучно, теперь стало ясно: опасность не миновала.
— Он донесет в комендатуру, — сказала Нина, — и тогда все.
— Может быть, — задумчиво сказала Надя, к которой возвращалось ее обычное спокойствие. — Но почему же он тогда ничего не записал? Не увел тебя с собой?
— Знаете, девочки, — нерешительно сказала Варя, — мне кажется, он ничего не сделает.
— Ерунда! — резко ответила Нина. — Он фашист, и он донесет.
— Почему же он не забрал меня сразу?
— Не знаю. Может быть, чтобы за нами следить. Я знаю одно: он фашист, и он донесет.
Так думали и мальчики. Решено было на время спрятать Варю. Однако шли дни, и все было спокойно. Немцы из комендатуры уехали обратно в Артемовск. Нигде ничего не произошло.
Он был немец, но он не донес.


НОВАЯ БЕДА НАДВИГАЕТСЯ

Когда в село входила новая вражеская часть, это было очень страшно. Но слухи, которые ползли сейчас из хаты в хату, были еще страшней. Опять скоро начнется охота на людей. Опять их погонят по дорогам Украины в далекую Германию, в рабство.
Через несколько дней в Покровское вошли фашисты. И по селу пошли полицаи с повестками. Село замерло.
Из окон каждой хаты украдкой глядели люди и ждали — войдут к ним или не войдут?
Семья Степана Топчия, как и другие, жила в страхе перед повесткой и в надежде, что, быть может, каким‑нибудь чудом их минует эта беда.
И вот настал день, когда они увидели, что к дому их идет полицай Тимашук и с ним немецкий солдат.
— Где Варька? — спросил Тимашук, не здороваясь.
— В Артемовск пошла, — угрюмо ответил Степан.
Жена его сидела тут же, недвижно глядя в пол.
— Я ее вроде недавно видал, — сказал Тимашук. — Да и как это она пошла, коли из села никого не выпускают? Чудеса! — И он поглядел на немецкого солдата, который с равнодушным видом стоял у дверей, держа в руках автомат.
— Вы дурака не валяйте! — продолжал полицай. — Вот повестка вашей Варьке.
Они ушли, а Степан с женой долго смотрели на белый листок, одиноко лежащий на темном деревянном столе.
Когда вернулась Варя, ночевавшая на сеновале, ей не пришлось ничего объяснять — она сразу же увидела повестку.
Потом Степан встал и вышел на улицу. Лицо у него было хмурое, решительное, и жена и дочь посмотрели ему вслед с надеждой.
Через час он вернулся.
— Тимашук не соврал. Все село оцеплено. Муха не пролетит, — сказал он угрюмо.
Родителям казалось, что Варя уже где‑то далеко, за тысячу верст. Варина мать старалась не плакать, но слезы сами собой застилали от нее и хату, и мужа, и дочь. Варя тоже молчала и только вечером, когда сели за стол, не выдержала и закричала:
— Батя! Неужто последний вечер с вами?!
Мать тоже заголосила, Степан молчал. Что он мог сказать?
В эту ночь, последнюю для Вари ночь в родительском доме, никто из них не спал. Мать собирала вещи, стараясь собрать побольше и понимая в то же время, что Варя пойдет пешком и много ей не унести.
Когда раздался тихий стук в дверь, они испугались, как всегда забыв, что враги входят без стука, громыхая сапогами, тихо стучат только свои. Степан впустил в хату Васю Носакова.
— Чего тебе?
— Дело есть, — сказал Вася, глядя на повестку, все еще лежавшую на столе. Никто к ней так и не прикоснулся. — Дядя Степан, я за Варей пришел.
Топчий смотрел на него, не понимая.
— Надо торопиться, — сказал Вася, — скоро рассвет.
— Да куда идти‑то?
Вася молчал.
— В общем, надо уходить — повторил он.
— Чего зря болтаешь? Село оцеплено, никуда ты из него не выйдешь.
— И что ты, хлопец, выдумал? — горько прибавила мать. — Что ты против них можешь?
Варя заговорила не сразу.
— А что мне терять‑то? — вдруг спросила она.
— Жизнь, дуреха, потерять можешь! — сказал отец. — А так, может, и жива останешься.
— Жива? Какая это жизнь... — сказала Варя.
Они замолчали.
— Дядя Степан, ей надо уходить, — повторил Вася.
— А куда она пойдет, я тебя спрашиваю? — вспылил Степан.
— Этого я вам сказать не могу.
— Да вас сейчас обоих на улице пристрелят.
— Мы улицей не пойдем. Ведь пришел же я к вам? Никто меня не пристрелил. А Варю мы спрячем, никто о ней и знать не будет.
Степан молчал.
— Вы думаете, она одна? Надя Курочка уже у нас.
Топчий насторожился.
— У кого это у вас?
— Дядя Степан...
Варя поднялась и стала что‑то собирать в узелок.
— Я пойду, батя? Все‑таки свои.
— Иди, — сказал Топчий угрюмо.
— Только придется ползти, — шепнул Вася, когда они вышли из хаты.
Варе страшно было ложиться на землю, но пришлось. Вася полз легко и быстро, она же передвигалась очень неуклюже. Мальчик остановился, протянул руку и взял у нее узелок. Так, не произнося ни слова, ползли они вдоль огородов. Варя двигалась уже из последних сил, когда Вася прошептал ей:
— А теперь не дыши. Скоро будет часовой.
Немецкий солдат стоял в конце села, недалеко от дома Носаковых. Вася взял вправо. Теперь они двигались очень медленно, еле шевеля руками и ногами. Часовой все еще был близко, а впереди маячил второй. Село и вправду оцепили. «Пропадем», — думала Варя, однако они благополучно проползли мимо часовых. Только сейчас она поняла, что они продвигаются к обрыву, недалеко от речки.
«В степь, — со страхом думала она. — Пропадем мы в степи».
Потом они встали на ноги и пошли вдоль обрыва. Пустынно было здесь. Дул холодный ветер, и Варя совсем закоченела. А Вася все шел и шел вдоль обрыва, заросшего густым кустарником. Варе казалось, что конца не будет этому пути. Она хорошо знала эти места — на несколько километров здесь, вдоль берега, не было никакого жилья.
Вася остановился на том месте, где обрыв поворачивал, и полез прямо в кусты. Варя — за ним.
Минуту назад они одиноко брели по берегу и один только ветер был с ними, а здесь тепло и тихо. Горит коптилка. Пахнет полынью. За грубо сколоченным столом сидят знакомые ребята — свои, покровские, и среди них Надя Курочка, которой сегодня днем тоже принесли повестку.
Сперва Варя никак не могла понять, откуда это ощущение счастья, охватившее ее, как только она вступила под низкие земляные своды. Но потом поняла: здесь нет врагов.
Она знала, конечно, что полной безопасности нет и здесь, что рано или поздно враги могут обнаружить этот ребячий тайник. И все‑таки здесь было то, о чем она и мечтать не смела. Здесь была жизнь без немцев.
— Что же это такое! — растерянно воскликнула она.
— Это штаб, — серьезно ответил Борис.


СНОВА ПИСТОЛЕТ

Поздней ночью Володя Лагер постучал в окно к Васе. За окном заметалась Домна Федоровна.
— Тетя Домна, извините, — шептал Володя, — до утра никак не мог ждать. Беда у меня.
— Входи, входи.
Вася вышел к ним, шатаясь. Глаза его никак не хотели смотреть. Он недавно лег и спал часа два, не больше.
— Вась, — торопливо говорил Володя, — тот немец вернулся.
— Какой?! — воскликнул Вася, хотя ему уже и самому было ясно, какой это немец.

...Когда Володя Лагер пришел домой, в хате у них сидел человек в немецкой форме. Он сидел спиной к дверям, поэтому Володя его не сразу узнал. Это был не сам обер‑лейтенант, у которого он украл пистолет, но его денщик. По счастью, немец не заметил Володи, и тот сейчас же убежал на сеновал. Он долго сидел здесь, стараясь понять, как ему следует действовать дальше.
Эх, как прав был Борис, когда ругал его за дурацкий самопал! А с другой стороны, если бы он не засунул его тогда в кобуру, офицер тотчас бы догадался, что она пуста. Может быть, вообще не нужно было связываться с этим пистолетом?
Но тут Володя вспомнил его вороненый блеск, словно бы почувствовал в руке его приятную тяжесть и представил себе, как точно в цель ложатся, должно быть, его пули. Каким сильным чувствовал он себя с тех пор, как у него в саду за кустами была зарыта жестянка, где в промасленных тряпках, густо смазанный машинным маслом (которое они с таким трудом достали), лежал пистолет!
Нет, что сделано, то сделано!
Володя потихоньку слез с сеновала, подошел к хате и заглянул в окно. К его удивлению, здесь было темно и тихо, похоже на то, что все спали...
Вот о чем рассказал Володя Носаковым.
— Тебе домой идти нельзя, — сказала Домна Федоровна.
— А мать?
Они замолчали.
— Нужно мать из хаты увести и спрятать, — опять начала Домна Федоровна. — Ох, нет, нельзя! Офицер тотчас же догадается, что это в вашей хате пропал пистолет.
— А вы думаете, мама, он и так не догадался? — спросил Вася.
— Все дело в том, когда они его хватились. Смотри, сколько дней прошло. Да за это время офицер мог уже в нескольких деревнях ночевать!
— И ни разу не вынуть пистолета?
— А что же, коли он штабной, — вмешался Володя. — Зачем ему пистолет?
— Могло быть, конечно, и так.
Все опять замолчали.
— Нет, — сказал Володя, — нужно возвращаться домой!
— Да, видно, нужно, — отозвалась Домна Федоровна.
— Я пойду с тобою, — сказал Вася.
— Э, нет, — сказал Володя. — Тебе рисковать нельзя. Я пойду один.
— Я провожу тебя, — сказал Вася.
Они вышли на улицу. Было уже ясное утро, по улице ходили гитлеровцы, показавшиеся им сегодня особенно страшными. Мальчики свернули в проулок и пошли огородами.
— Слушай, — сказал Вася, — что бы немец ни говорил, чего бы ни требовал, на все отвечай: ничего не знаю. Не знаю — и все. Если мама права и он толком не знает, в какой хате пропал пистолет, это самое правильное, что ты можешь сделать. Ничего не знаю — и все.
— Хорошо, — ответил Володя.
— А если...
«А если он будет стрелять или жечь хату...» — хотел сказать Вася, но промолчал.
— Он, наверно, пойдет в комендатуру?
— Посмотрим! Я сейчас соберу ребят, мы будем рядом, за огородом твоим. В случае чего...
Вася опять не договорил. Что смогут сделать они, ребята, «в случае чего», Вася и сам не знал. И все‑таки очень важно знать, что друзья неподалеку!
Теперь они шли проулком. Между тем на улице послышался какой‑то шум. Им показалось, что кричит женщина.
— Пошли быстрее! Посмотрим, что там, — шепнул Вася.
И мальчики побежали на улицу. Нет, это не кричала, это смеялась женщина! Как давно они не слышали, чтобы на улице их села громко смеялись! А эта... Уж лучше бы она кричала.
По улице шли трое солдат. Двое вели под руки девушку. Третий бегал вокруг, пытаясь пристроиться то справа, то слева и заглядывая девушке в глаза. Она же, закидывая голову, громко смеялась.
Это была Ксана Маринченко. Мальчики не сразу узнали ее. И не только потому, что Ксана обрезала косы и завила волосы. И не только потому, что она была пьяна и шаталась на своих высоких каблуках.
Между тем Ксана их заметила.
— А, ребятки! — выкрикнула она. — Смотрите, что весело живу? Смотрите, смотрите!
Солдаты, смеясь, ее поддерживали. Впрочем, все они были тоже изрядно пьяны.
— Пошли, — сказал Вася.
Мальчики поспешно свернули обратно в проулок. Любой из Ксаниных кавалеров мог ради развлечения в них выстрелить.
Остановились они только около лагеровской хаты.
— Видал? — спросил Вася.
— Мразь!
Они долго, очень долго стояли на огороде и молчали.
— Ну что же, — сказал Володя, — я пошел.
— Иди!
Вася стоял за деревом и смотрел, как товарищ его идет к своему дому.
...Потом Вася собрал мальчиков на лагеровском огороде. В доме Лагеров было тихо.
— Боюсь, что немец пошел в комендатуру, — сказал Борис.
— Он вроде не выходил.
— Нам крыльца отсюда не видно.
— Зато видно было бы, как он идет по улице.
Время тянулось бесконечно долго. Казалось, уже многие часы сидят они здесь, на земле, и смотрят на безмолвный Володин дом.
— Что мы, словно мыши, бегаем да прячемся? — вдруг сказал Борис. — Нужно действовать!
Это был разговор, который уже не первый день вели они с Васей.
— Нужно напасть на комендатуру! — продолжал Борис. — Оружие у нас есть.
— Стойте! — шепнул Толя Цыган. — Стойте!
Они примолкли и оглянулись. Вдоль огорода шел сын Тимашука.
— Опять он! — прошептал Толя Погребняк. — Что ему здесь нужно?
— Ох, я бы ему вдарил! — так же тихо ответил Цыган.
Сын Тимашука брел своей неуклюжей походкой и смотрел на них во все глаза, не мигая. Мальчики молчали, пока он не скрылся из виду.
— Ох, убил бы я его! — повторил Цыган.
— Да, опасен нам этот выродок, — задумчиво сказал Вася. — Для нас он хуже, чем его отец.
Им послышался крик. Да, женский крик и причитания неслись из дома Лагеров.
— С Володькой беда! — дрогнувшим голосом сказал Цыган.
— Постойте здесь, — сказал Вася, поднимаясь, — я схожу посмотрю, что там такое. Если что...
— Смотрите, бежит!
От хаты изо всех сил бежал Володя Лагер. С великим трудом остались они на своих местах — так хотелось всем вместе ринуться ему навстречу. Он упал на траву рядом с ними.
— Что? Что? Говори!
— Ничего не понимаю, — сказал Володя, еле переводя дух.
— Ну, давай, давай рассказывай!
— Сперва рыжий был зол как собака. Только я пришел, кинулся ко мне и кричит: «Ти, ти — пиф‑паф!» Я испугался, думал, он застрелить меня хочет. Да и смешно мне стало, как он такой здоровый, а кричит «пиф‑паф». Но только вообще‑то мне было не до смеха. Он кричал, наверно, целых полчаса, а потом...
Володя сел и удивленно оглядел всех присутствующих.
— ...А потом вынул плитку шоколада и дал мне. И говорит так сладко, тоненько: «пиф‑паф, пиф‑паф». Ну, тут уж я совсем ничего не мог понять.
— Это он просил тебя вернуть пистолет?
— Да, получается, что так.
— А потом?
— А потом он опять озверел, глаза вылупил, орет что‑то. Но мне уж тогда не так страшно было. И вдруг как кинется на меня, как схватит за волосы — да как больно‑то! — и давай бить головой о стенку. У меня в голове зазвенело и все кругом пошло, ничего не вижу. И тут, как назло, вошла мать. Она как заплачет и давай меня отнимать. Тут рыжий схватил меня да и вышвырнул за дверь. А я к вам. Вот и все.
— Давайте думать, — сказал Вася. — Ну, во‑первых, как мама и говорила, немец не знает, где именно у них украли пистолет. Он только подозревает, что здесь.
— Подозревает? — переспросил Борис. — Фашисты ни за что деревни жгут, а уж когда подозревают...
— Конечно, этот рыжий должен был бы прежде всего сообщить в комендатуру. Привести туда Лагеров, ну и все прочее... — сказал Володя Моруженко.
— Но зол он как собака, — повторил Володя Лагер.
И вдруг они услышали, как в доме хлопнула дверь, и через минуту на улице показался рыжий. Коренастый и грузный, он шел, широко расставляя ноги в сапогах.
Он шел к комендатуре.
Ребята бежали огородами, пригибаясь к земле и стараясь не упустить врага из виду. Вот он поравнялся с домом, где помещалась комендатура, но в дом не вошел, а двинулся дальше по улице. Потом остановился. Ребята тоже остановились и стали ждать.
— Он просто не знает, где комендатура, — сказал Цыган, — сейчас спросит у кого‑нибудь и вернется.
Но немец стоял и ничего ни у кого не спрашивал. На улице показался тяжелый немецкий грузовик. Рыжий поднял руку, грузовик остановился. Он сел в кабину и уехал. Уехал из села!
— Уехал! Уехал! — кричал Цыган. — Укатил рыжий! Ура!
— Погоди радоваться, — сказал Вася. — Мы еще не знаем, почему он уехал.
Ну и денек! Трудно сказать, что было в нем самое страшное: рыжий денщик, вернувшийся за пистолетом, или пьяная Ксана, разгуливавшая по улицам под руку с гитлеровскими солдатами. Ребятам казалось, что и то и другое они видели во сне.
Однако если рыжий до поры до времени ничем о себе не напоминал, то Ксану они видели почти каждый день, так как она не упускала случая появиться на улице то в новой кофте, то в новом цветастом платке.
Люди проходили мимо Ксаниного дома, ускоряя шаг, боясь, как бы она не вступила с ними в разговор.
Между тем Ксана, казалось, ждала лишь случая, чтобы перемолвиться словом и похвастать обновками. Не раз она заискивающе окликала кого‑нибудь из своих бывших подруг, а как‑то явилась к Погребнякам с банкой немецких консервов.
— Здравствуйте! — сказала она.
Нина и Толя молчали. Ксана села за стол. Хозяева все молчали.
— Толь, открой консервы!
Ей никто не ответил. Она встала и ушла.
Однажды Надя увидела, как Ксана подозвала к себе маленького Костика. Мальчик подходил нерешительно, то и дело останавливаясь.
— Иди сюда, иди, Костик, — говорила она ласково. — Не бойся!
От этого «не бойся» Костик, кажется, боялся еще больше, но все‑таки шел, потому что Ксана протягивала ему начатую плитку шоколада. Костик не знал, что такое шоколад, но яркая глянцевая обертка и особенно серебряная бумага привлекли его. Он решился и подошел совсем близко.
Надя стояла и смотрела, как он, глядя исподлобья, протягивает руку ладошкой вверх.
— Смотри, какая вкусная конфетка, — громко сказала Ксана и покосилась на Надю. — Кушай себе на здоровье.
Надя молча подошла к Костику, взяла его за руку и повела прочь. Костик не заплакал — удивительный мальчишка, он никогда не плакал! — он покорно пошел, но все время оглядывался. Серьезно и внимательно смотрел он на шоколад, торчавший из яркой глянцевой обертки и серебряной бумаги.
Надя шла и разговаривала с Костиком.
— Она плохая, — говорила Надя, — и конфеты у нее плохие.
Костик вздыхал: очевидно, у него было свое мнение о конфетах. «Что теперь говорить, — было написано на его лице, — когда конфет все равно не дали».
Надя услышала за собою шаги и обернулась. Следом за нею — уже в который раз! — шел сын Тимашука. «Наверно, все видел, — подумала Надя, — надо бы от него уйти».
Она свернула в проулок, и Тимашук тотчас же свернул за ней.
«Видит же, что я его заметила! Что ему надо?» — подумала Надя.
Тимашук все шел за нею.
— Беги домой! — сказала Надя Костику и остановилась, пропуская вперед Тимашука.
Но он остановился рядом с нею. Тогда Надя взяла да побежала. Она бегала легко и быстро, а тут прямо летела. Пусть попробует догонит. К ее удивлению, он бежал за нею, спотыкаясь, задыхаясь и нелепо размахивая руками... Ей показалось даже, что он кричит ей: «Подожди меня!» Что в конце концов он может ей сделать? Надя остановилась. Тимашук подбежал к ней, тяжело дыша. На толстом лице его было отчаяние.
— Погоди, — еле проговорил он.
Надя смотрела на него с отвращением. Он зажмурился, затряс головой и повторил:
— Погоди! Дышать не могу.
— Дыши, — презрительно сказала Надя.
— Я за тобою уже не первый раз бегу... — начал он.
— Бедненький.
Тимашук, раскрасневшийся было от бега, вдруг сильно побледнел и опустил голову.
Раньше ей казалось, что у врага — убийцы и предателя — должно быть какое‑то совсем особенное лицо, да и повадки особые, звериные. Теперь она уже привыкла видеть врагов, она знала, что они живут, как все люди, едят, пьют, смеются, могут даже любить своих жен и детей — и все‑таки они звери. И потому она спокойно смотрела в лицо сыну Тимашука.
Он почему‑то заложил руки за спину и рассматривал свои башмаки.
«Что, стыдно тебе?» — подумала Надя.
— Отец дознался, — вдруг сказал Тимашук.
— Ты это о чем?
— Дознался, что вы сходитесь.
«Неужели все пропало?! — подумала она. — Или это он ловит? Конечно, ловит! Иначе зачем бы ему было все это мне говорить? Ну, на такую удочку ты меня не возьмешь. Однако, что‑то они знают, непременно нужно узнать — что».
— Чего‑то я тебя не пойму, — сказала она. — Кто с кем сходится?
— Вы с ребятами.
— С какими ребятами?
— Ты мне не веришь, — торопливо продолжал он, — только я тебе правду говорю. Батька вчера узнал, что вы в сарае у Погребняков что‑то пишете. Его вызвали в Артемовск. И завтра он вернется...
Гриша все еще задыхался, может быть, теперь уже не от бега, а от волнения.
— ...Завтра он придет туда с обыском. Вы уберите там...
— Не пойму я тебя! — сказала Надя. — Несешь невесть что. Пусть твой папаша лазит, где хочет! Мне‑то какое дело!
Она повернулась и пошла. Ей казалось, что Тимашук смотрит ей в спину горестным взглядом.

...Вечером каровцы долго обсуждали это происшествие. Они действительно раза два‑три писали листовки в сарае у Погребняков.
— Гришка, конечно, хочет нас поймать, — сказал Вася. — Ему, наверно, так отец велел. Но меры мы на всякий случай примем.
Навести порядок в сарае у Погребняков было не таким уж и сложным делом. Главное — быть внимательным и не упустить какой‑нибудь мелочи, которая может их погубить. Прежде всего нужно унести и надежно спрятать всю бумагу, чтобы ни одного клочка здесь не оставалось. Пузырек с чернилами и ручки‑вставочки они, когда стемнело, закопали на огороде у Моруженко. Коптилку унесли в хату. Больше всего возни было с большой плахой, на которой они обычно писали и которая изрядно была украшена кляксами — ее пришлось скоблить ножом.
— Ну, кажется, все, — сказал Вася.
— Могут приходить, — добавил Володя Лагер. Вы завтра сидите дома, — приказал Вася, обращаясь к Толе Погребняку и его сестре, — ждите гостей. Лучше пусть они придут при вас. Мало ли что...
— Да никто не придет! — вмешался Цыган. — Наврал ваш Тимашук.
День тянулся очень медленно. Толя и Нина не выходили из дому. Все поглядывали в окно. Дел в хате было, как всегда, много, но работа валилась из рук. Под конец им уже хотелось, чтобы поскорее пришел Тимашук, хотя это и было очень страшно. По крайней мере кончилось бы это ожидание.
Но Тимашук не шел.
— Конечно, Гришка наврал! — сказал Толя. — Он думал, что Надя сейчас же все ему выболтает.
— Нашел дуру! — рассмеялась Нина.
И в этот миг они услышали, как стукнула калитка. Тимашук с какими‑то двумя парнями, пересекая двор, грузно шагал к сараю.
— Бежим туда! — шепнул Толя.
Накануне, когда они сидели со всеми ребятами, Толя и Нина думали, что сегодня здесь, в сарае, они будут спокойно наблюдать, как Тимашук ищет, ищет и ничего не находит. А теперь им было страшно.
Осмотрев плаху, на которой они писали, — а осматривал Тимашук все очень внимательно, — он вдруг свернул ее на сторону, и ребята увидели, что под нею белеет какая‑то бумажка. «Пропали!» — подумала Нина.
Но нет! Это лежало всего лишь куриное перо.
Тимашук подошел к невысокой поленнице дров. «Ну, а вдруг, — подумала Нина, — вдруг туда залетел какой‑нибудь листок?» Тимашук уперся плечом в поленницу и опрокинул ее. Дрова с грохотом посыпались на землю.
И вот тут‑то действительно небольшой листок — совсем небольшой — выпорхнул из дров и полетел на пол. Узкая полоска бумаги!
И тогда Толя вспомнил.
Однажды — дело шло уже к утру, и все они сильно устали — он, переписывая листовку, сделал ошибку, а так как бумаги у них всегда не хватало, он оторвал клочок с испорченным текстом. Но вот что он сделал с испорченным клочком? Неужели действительно бросил на дрова? Или просто уронил?
Какое это имело теперь значение! Узкий клочок бумаги упал на земляной пол. И совсем рядом с ними.
И тут Нина сделала шаг вбок и прикрыла листок ногою. Брат и сестра стояли, боясь поднять глаза.
Однако Тимашук по‑прежнему орудовал около дров, а его подручные молча стояли у дверей.
«Ах, сестренка, дорогая!» — подумал Толя Погребняк.
Так до самого конца обыска и стояла Нина, как приклеенная, все сильнее и сильнее вдавливая в землю злополучный листок.

— ...А выходит, что не соврал этот Гришка! — сказал Володя Моруженко.
— И все‑таки ему верить нельзя, — ответил Вася. — Может быть, все это нарочно подстроили, чтобы мы его в свой отряд приняли?
— Но и гнать его тоже нельзя! — возразила Надя. — А вдруг он хочет нам помочь?
— Посмотрим, что будет дальше, — решил Вася.


В ПЕЩЕРЕ

Если кому‑нибудь из вас случится заехать в село Покровское, вы сможете побывать в подземном убежище каровцев. Теперь найти эту пещеру очень просто. Неподалеку от нее вы увидите большой сквер с молодыми деревцами, цветочными газонами, легкими строениями, павильонами, где можно укрыться от дождя, отдохнуть после дороги. Для того‑то они и построены! Потому что уж, верно, не припомнить, сколько за послевоенные годы перебывало здесь пионеров, комсомольцев из городов, сел и деревень. И всякий раз, посреди сквера, на специально отведенном для этого месте — кострище — туристы зажигают в честь юных подпольщиков костер.
Да, теперь эту пещеру отыскать просто. Любой малыш, поняв вас с полуслова, покажет, где она находится. Но в то давнее время постороннему человеку едва ли удалось бы ее обнаружить. Даже если бы ему вдруг вздумалось спуститься по отвесному, густо заросшему кустарником склону в глубокий овраг. Вход в пещеру был узкий, к тому же его искусно маскировали: зимой хворостом, летом свежими ветками.
Кроме каких‑то особых случаев, ребята собирались обычно в пещере — где даже в зимнюю стужу было не холодно, — и проводили здесь время до сумерек, так как с наступлением темноты по селу больше разгуливало теперь патрульных, и трудно было пройти через все село, не обратив на себя их внимания.
Наверху, в зарослях, ребята оставляли дозорного, чтобы он мог вовремя предупредить их об опасности. Дозорный приветствовал каждого из своих товарищей паролем: «Ты готов?» И слышал в ответ: «Всегда готов!»
Тесно, плечом к плечу, ребята усаживались в подземном коридоре. Мигающий огонек коптилки неярко освещал их задумчивые лица; смутные, колеблющиеся тени качались на стенах, на низком потолке. Но эта тесная пещера казалась тогда пионерам самым уютным, самым прекрасным домом на земле.
Девочки хозяйничали здесь на славу. Подметали земляной утоптанный пол полынными вениками, следили за тем, чтобы в коптилке всегда было масло, а в пузырьке — чернила. Правда, Вариной мечты — готовить здесь еду — они осуществить не могли, так как задохнулись бы от дыма, если бы развели в пещере огонь. Однако время от времени кто‑нибудь из ребят тащил сюда то чугунок с каким‑нибудь супом, то вареной картошки. В пещере появились разные чашки и плошки. В углу всегда стояло ведро с водой.
«Но все‑таки, — говорили мальчики, — прежде всего это штаб, а не хата». Здесь хранился отрядный дневник, который сообща вели члены Каровского союза пионеров. А в «кладовой» прятали оружие — тщательно смазанный маслом «вальтер», два автомата, найденные в степи, и гранату «лимонку». Здесь лежала и тетрадка, где Вася записывал подвиги отважного Карова. На стене висела выпущенная каровцами газета.
Уж давно Борис предложил создать свой шифр — как ни избегали они этого, но время от времени им приходилось писать друг другу или записывать для памяти разные сведения. Наконец отрядный дневник нужно было вести так, чтобы его никто из посторонних не мог прочесть. Словом, они решили, что шифр необходим и надо его выдумать.
Это оказалось очень интересно. Они написали в столбик весь алфавит, а потом против каждой буквы ставили шифровальный знак. Каждый придумывал, что мог — кто галочку, кто крестик, кто треугольник, кто вообще какую‑нибудь загогулину. Толя Цыганенко предложил К. и Л. обозначать одинаковыми значками.
— Нипочем не догадаются — говорил он.
Ребята смеялись: им представлялись враги, которые бьются над хитроумным шифром и никак не могут его разгадать.
И дневник и статьи в стенную газету писали шифром.
С тех пор как в пещере поселились девушки — Варя Топчий и Надя Курочка, — она совсем уже стала походить на дом. Вдоль стен мальчики смастерили козлы с настилом — доски для этого пришлось тащить сюда ночью, — раздобыли старые платки и ветхие одеяла, которыми девушки старались возможно аккуратнее застилать свои постели, хотя это было нелегко. В селе никто не знал, где скрываются Надя и Варя, не знали этого даже семьи Топчий и Курочки, однако время от времени, всегда поздней ночью, к Носаковым в окно стучали. Вася брал узелок с провизией и исчезал в темноте.
Удивительное место была эта пещера. Здесь можно было говорить все, решительно никого не боясь и ни на кого не оглядываясь. Здесь можно было даже тихонько петь песни — и про Каховку, и про тачанку, и «Идет война народная» — правда, в этих случаях у пещеры выставлялся дополнительный часовой.
Сидеть взаперти девушкам было тяжело — угнетало не только одиночество, но и страх за близких. Говорили, что фашисты жестоко карают тех, кто не явился по повесткам, а родных берут заложниками.
Ребята, как могли, старались развеселить девушек. Особенно успевала в этом Лена, у которой был просто дар передразнивать людей, да так похоже, что Надя и Варя, как бы ни было тяжело у них на душе, невольно смеялись до слез.
— Лена, — просили они, — покажи, как ходит Тимашук.
Ну, кажется, чем похожи маленькая легонькая Лена и старый толстый Тимашук?
И все‑таки стоило Лене выйти на середину пещеры, стать, ссутулиться, взглянуть исподлобья, и все тотчас же видели — это стоит Тимашук и смотрит на них своим мутным взглядом.
Хорошо было в пещере!
И все‑таки жизнь — та тяжелая, злая жизнь, которая шла в селе, — все время напоминала о себе. Долго спорили ребята, говорить ли Варе Топчий о том, что гитлеровцы взяли заложником ее отца.
— Как же про отца дочери родной не сказать? — говорила Нина Погребняк. — Она нам этого не простит!
— А ведь Степан Топчий, когда его уводили, приказал, чтобы Варя ни за что не выходила, — сказал Вася.
— Она и не выйдет!
— Как же! — возразила Лена. — Как узнает, что из‑за нее отца посадили, так сейчас же выйдет.
— А ты вышла бы? — спросила Нина.
— Конечно. А ты бы не вышла?
— А вот он велел ей сидеть и прятаться!
...Однажды вечером к Наде прибежал Гриша Тимашук — он по‑прежнему предпочитал разговаривать с Надей, остальных ребят не то боялся, не то стеснялся.
— Передай своим, — начал он, — жив старик Топчий. Батька говорит, немцы ничего пока заложникам не делают.
— И что ты ко мне цепляешься? — спокойно ответила Надя. — Да разве ж мне Топчие родичи или сваты? Только я так скажу: напрасно старика держат! Не станет Варя в селе хорониться. Дура она, что ли?
Неужели, думали после ребята, Гриша все‑таки знает об их делах и о том, что они прячут девушек? Знает и молчит? Это никак не укладывалось в голове у ребят. Плохой он, Гриша, или человек как человек?
Мальчишки, особенно Борис, начали дразнить Надю: «Вон твой ухажер топает».
Но Надю не так‑то легко было вывести из себя.
— Этот ухажер, между прочим, спас нас от беды, — ответила она однажды Борису, холодно взглянув на него своими зелеными глазами.
Домна Федоровна, с которой ребята по‑прежнему всем делились, советовала ни в коем случае не говорить Варе Топчий об отце. И Прасковья Яковлевна Никулина сказала Лене:
— Мы‑то с Топчием, считайте, отжили свое! А вам жить да жить. Поверьте моему слову: век он вам не простит, если что стрясется с Варей.
Почти все каровцы уже открыли матерям свою тайну. Лена — первая. Прасковья Яковлевна выслушала дочку без удивления, точно ждала этого. В их чистой, просторной хате часто останавливались гитлеровские офицеры. И может, Никулиным особенно не везло, только не было среди этих офицеров... людей. Не забыла Прасковья Яковлевна и восемнадцатый год, когда немцы оккупировали Украину... Нет! Не могла Прасковья Яковлевна сказать Лене: «Пусть пишут листовки другие, а ты не смей».
Оля Цыганкова долго не решалась довериться матери, а та не могла понять, куда и зачем так надолго дочка уходит из дому.
— Мне уж соседи глаза колют — мол, нашла твоя дочь время для гулянок! — гневно стыдила она Олю. — Чтоб ни шагу больше из хаты! Не пущу!
В конце концов Оля объяснила матери, что уходит не на гулянье. Мать долго плакала, крепко прижав девочку к груди, но ничего ей не ответила. Своим молчанием она словно говорила: «Мне страшно за тебя, но я не могу, не смею тебя удерживать! Ты поступаешь, как надо».
О том, что это она наклеила на спину полицая листовку, Лена матери не сказала. И что она наказана товарищами — тоже. Но легко ли обмануть мать? Прасковья Яковлевна уже заметила, что Лена не в себе.
А она и вправду томилась, грустила. Вася, знавший ее лучше остальных, понимал, что с ней происходит, но молчал. Не хотел Вася навязывать ребятам свою волю, — они наказали Лену, они пусть и решают: настало ли время снять наказание?
Как‑то Оля Цыганкова сказала:
— У нас бумага кончается. Кого бы нам послать в Артемовск?
— Может, Лену? — как ни в чем не бывало спросила Надя.
Лена ничего не сказала, только навострила уши. Она ждала, что скажут мальчики и, главное, что скажет Борис.
— А что же? — ответил Володя Моруженко. — Она у нас храбрая.
— Давайте пошлем Лену, — согласился Борис.
Тут Лена осмелела.
— Ведь это же очень хорошо, что я маленькая! Только лучше! Они меня и не заметят вовсе. На что им маленькая?
И вот Лену отправили в Артемовск к родным Толи Прокопенко: они обещали ему достать бумагу.
Однако стоило Лене уйти из села — одна на рассвете отправилась она в степь, а провожавшая ее Надя стояла у околицы и долго смотрела, как исчезает вдали крошечная фигурка, — и ребята затосковали. Они уже жалели, что отпустили девочку в такой опасный путь.
Они все сидели в «штабе», и каждый был занят своим делом. Володя Лагер, признанный оружейный мастер отряда, возился со старым пистолетом ТТ, который недавно нашел Володя Моруженко. Он вертел в руках и внимательно разглядывал ударно‑спусковой механизм. Рядом в почтительном молчании сидел Толя Цыганенко и не сводил глаз с ловких Володиных рук.
— Видишь? — наставительно говорил Володя. — Совсем исправен. Только заедает курок в положении предохранительного взвода.
Девочки переписывали листовку. Это была последняя добытая ими сводка Информбюро. С ними за столом сидели Варя Топчий и Надя Курочка. Они тоже старательно писали.
— Девочки, сильнее изменяйте почерк! Верьте моему слову, — говорила Варя Ковалева.
— Ох, как темно! Глаза болят, — заметила Надя Курочка.
— А мы так почти каждую ночь, — не без гордости ответила Оля.
Борис сидел в углу над отрядным дневником. Писал он очень медленно, ведь каждое слово приходилось шифровать. Да еще донимали невеселые мысли. Он смотрел на Варю Топчий, старательно и крупно выводившую буквы, и думал, что и его сестра могла бы сейчас так вот спокойно сидеть за столом и старательно выводить буквы, если бы они догадались раньше собраться в союз и раньше выкопать пещеру. Вновь и вновь вспоминал он исчерканную открытку: «Я живу хорошо, братик, очень, очень хорошо...»
Каждый был занят своим делом и своими мыслями, и все‑таки никто ни на минуту не забывал, что где‑то в степи одна идет маленькая Ленка и, может быть, тащит бумагу. «И надо же было ее посылать!» — думал то один, то другой.
Вдруг послышались шаги — кто‑то уверенно шел, тяжело ступая сапогами. Никто из ребят так идти не мог. И что самое плохое — у входа в пещеру шаги затихли. Надя мгновенно, одним плавным движением собрала со стола листовки и убежала с ними в «кладовую». Борис кинулся за нею с дневником.
В пещеру вошел Вася, все вздохнули с облегчением. Однако вслед за Васей появился высокий парень в кепке и сапогах. Парень был небрит, сапоги облеплены засохшей глиной.
— Ты готов? — сказал он пароль каровцев.
— Всегда готовы! — хором ответили ребята.
Всем сразу стало весело.
— Ну, давайте знакомиться! — сказал парень. — Я к вам от Степана Ивановича. Звать меня Костя. Мы с Васей старые друзья.
— Стойте! — сказал Борис. — Вы же у нас в Покровском жили? Вы Костя? Тот самый...
— Именно тот самый.
— Вы живы?
Партизан рассмеялся.
— Жив пока.
Все ребята знали, как в Артемовске Домна Федоровна и Вася прятали от фашистов тяжело раненного Костю.
— А дядя Васин, Егор Иванович? — нерешительно спросила Варя.
— И дядя в порядке.
— Да что же мы, — поспешно сказала Нина, — садитесь, пожалуйста. Будьте как дома.
Костя сел за стол. Все расположились вокруг.
— Костя, — попросил Цыган, — расскажи, как там на фронте.
— На фронте? Получше дела стали у нас на фронте...
Ребята слушали рассказ о жестоких боях, которые шли на Волге.
— Там, говорят, дома каменные в порошок стирают, а людей сломить не могут, — говорил Костя. — Вот какая идет война!
— Послушай, — сказал Борис, — может, ты нам ответишь, сами мы никак понять не можем. Ты про пистолет, который взял у немца Володя Лагер, знаешь?
— Слыхал я от Васи эту историю.
— Почему немец ему за это ничего не сделал?
— Такой добрый стал! — усмехаясь, ответил Костя. — Вот даже шоколадом вашего Володю угощал.
— Нет, в самом деле, почему?
— А вот почему. Офицеру оружие выдается за номером, каждому свое, как бы именное. Понимаете? Он за свой пистолет отвечает. Если с ним что случилось, надо объяснить, что, где и как. А теперь подумайте, что мог сказать этот офицер — боя не было, сам он штабной, в бою участия вообще не принимает. Ну, что он скажет? Мальчишки пистолет украли, а вместо него самопал доложили? Сами понимаете, это сказать он никому не может. Ведь его бы не только засмеяли, а было бы ему что‑нибудь похуже. Поэтому он и решил послать денщика, чтобы тот потихоньку разузнал и, если удастся, добыл у ребят этот пистолет. Понятно теперь, почему денщик домов не палил и никуда не заявлял.
— Вот здорово! — закричал в восторге Цыган.
— Ничего, — согласился Костя, — могло быть хуже. Хорошо живете, — продолжал он, озираясь. — Знатный дворец себе построили! А это что?
Он подошел к газете.
— А вы прочитайте, — перемигнувшись с ребятами, посоветовал Володя Моруженко.
— Сдается, что эти значки у вас вместо букв, — сказал Костя.
— Конечно! — весело отозвался Толя Цыганенко. — А вы попробуйте прочтите!
— Мне сейчас этим делом заниматься некогда. Да я и не шифровальщик, — ответил Костя, — а только прочесть это труда не составляет.
Ребята были глубоко обижены.
— Не можете, — сердито сказал Толя Цыганенко, — а сами говорите.
— Ну ладно, — Костя уселся за стол, — давайте вашу писанину.
Борис положил перед ним их дневник. Костя облокотился на руку и принялся изучать.
— Лена не вернулась? — тихо спросил ребят Вася.
— Нет, — виновато ответила Надя.
— Наша Лена от всякой беды уйдет... — неуверенно начала Варя Ковалева.
Вася молчал.
— Ну конечно, — сказал Костя, — стрелка вверх — это «О».
Он угадал, и ребята были разочарованы.
— Ну, а другие, другие? — торопил Толя Цыганенко.
— Сейчас будут и другие, — спокойно ответил Костя.
Минут через десять он прочел им целый отрывок из их дневника. Это было то самое место, где рассказывалось, как ребята перерезали провода полевого телефона.
— Вот что, друзья, — очень серьезно сказал Костя, — этому своему шифру вы не доверяйте и ничего им не пишите. Если сюда забредет враг, он подумает — играют ребятишки, и все. Но если он найдет шифрованную тетрадь или эту вашу газету, он их непременно прочтет. И тогда все вы пропали. А вы малы еще погибать. Вам жить надо!
Ребята молчали, удрученные его словами.
— Да вы не серчайте! — весело сказал Костя. — Вы же у нас молодцы! Если бы не вы, нам бы не удавалось так часто передавать сводки в ваше село — у нас на каждую деревню рук не хватает. А про порванный телефон, про этих вон девушек и прочие ваши дела я уж и не говорю. Только надо ведь и осторожность соблюдать. Верно? Ну, теперь я знаю, где вас искать. Бывайте здоровы!
Ребята остались одни.
— Что же это Ленки нет! — с отчаянием сказала Оля.
Все молчали. Что можно было здесь сказать!
— Плохие новости, ребята, — негромко начал Вася. — С Петровичем беда... Арестовали его, а Костика убили.

...Утром к Васе прибежал соседский мальчонка Федя, по бескровному лицу его было видно, что случилось что‑то очень страшное.
— Пойдем, — твердил он, — пойдем...
Пришли к хате Петровича. Ставни были почему‑то до сих пор закрыты, хотя стоял уже день. У дверей Федя неожиданно остановился.
— Я не пойду туда, — прошептал он. — Не могу я.
Васе стало жутко. Через силу заставил он себя открыть дверь и вошел в хату. Он не сразу освоился в полутьме. Все здесь было разбросано, истерзано, исковеркано, сундук расколот, тюфяк вспорот от края до края.
А поперек широкой лавки лежал мертвый Костик, голова его свешивалась вниз, а от губ до виска застыл ручеек крови.
Вася долго стоял и смотрел. Потом тихонько вышел из хаты и осторожно прикрыл за собою дверь.
Федя ждал его на углу. Он стоял и трясся. Да и Васю бил озноб.
— Где Петрович? — спросил он, стараясь подавить дрожь.
— Неужели ты ночью ничего не слыхал?
Ночью Вася был далеко от села и ничего не мог слышать.
— Нет. Я спал, — сказал он.
— Фашисты ворвались к Петровичу чуть свет, — рассказывал Федя. — Очень били его, а потом бросили в телегу и повезли в Артемовск. Видать, к какому‑нибудь начальнику большому.
Вдруг Толя Прокопенко сорвался с места и кинулся к выходу.
Ты куда? — закричали ему.
Толя ничего не ответил и вылез из пещеры.
— Оставьте его, — сказала Надя.
Никто не двинулся с места. Все понимали, что Толе лучше побыть сейчас одному.
— В степь пошел, — махнул рукой Толя Цыганенко, выглянув из пещеры.
— Ах, беда! — сказал Борис.
— Но почему? Почему они схватили Петровича? — спрашивала Варя. — Чем помешал им старик?
Вася помолчал в нерешительности, а потом сказал:
— Петрович им очень мешал. Он был связан с партизанским отрядом. Это он отводил меня к Степану Ивановичу.
Ребята притихли.
— А мальчишку‑то! Мальчишку‑то маленького за что?! — воскликнула Варя.
Ей никто не ответил. Нина с Олей громко всхлипывали.
— И подумать только, — сказал Борис — мы не убили еще ни одного фашиста! А в листовках все пишем: «Смерть немецким оккупантам», а ни одного из них до сих пор...
— Погоди, — ответил Вася, — придет время, Костика мы им припомним.
— А я думаю о другом, — сказала вдруг Надя.
До сих пор она все время молча смотрела на огонь.
— Я думаю о том, что в это самое время по нашему селу ходит Ксана Маринченко под руку с теми самыми солдатами...
— Вы еще всего не знаете, — сказал Володя Моруженко. — Вчера Тимашук посылал тетю Маню Панченко к ней полы мыть.
— И она пошла?!
— Не знаю...
— Ну нет! — жестко проговорила Надя. — Это так оставлять нельзя!
— А что же делать?
Все молчали. Борис, помолчав, нашел в себе смелость сказать:
— Предателей убивают.
Никто ему не ответил. Лица девочек побледнели. Да и мальчикам стало не по себе.
Предателей убивают. Нет на свете человека более подлого, чем тот, кто бросил народ свой в беде и перешел на сторону врага. И какого врага! Разве знали когда‑нибудь люди армию более подлую, бесчеловечную и зверскую, чем фашистская армия?!
Какое тут может быть оправдание? Иной раз человек может сказать, что не знал всего и чего‑то не понял. Ксана знала все. Да и как она могла не знать? Так же, как и все в селе, она видела Егорку и Колю Панченко. Так же, как и все, она знала, что сожжена Козловка, что убит маленький Костик, что всюду, где прошли гитлеровцы, остаются рвы, полные мертвых людей.
Да, предателей убивают!
Надя обратилась к Борису:
— И ты бы мог ее убить?
Борис не ответил.
— Так бы пошел и убил? — настаивала Надя.
Борис опять промолчал.
— Ведь мы с нею в одной школе учились! — тихо вставила Оля. — Страшно...
— Вот именно потому, — словно бы очнувшись, сказал Борис. — Именно потому, что мы с ней учились в одной школе, были в одной пионерской дружине! Именно потому, что все это она предала.
— Вот что мы сделаем, — медленно сказала Надя, — мы сделаем так, что жизнь ей станет не в жизнь...
— Постой, — сказал Вася, — погоди! Кто‑то идет!
Нет, это кто‑то бежал! Бежал со всех ног.

...Было еще светло, когда Лена вышла из города. Она несла только одну пачку бумаги, зато бумага была тонкая, и на ней не расплывались чернила.
— Если тебя задержат, — сказали ей, — говори «шуле, шуле», дескать, несешь бумагу для школы.
— Шуле, шуле, — твердила Лена, труся рысцой по широкой степной дороге.
Потом решила, что по самой дороге, где ходят немецкие машины, ей идти опасно, и пошла стороной. Однако чтобы не заблудиться в степи, она старалась не отходить далеко от дороги.
Толина тетка дала ей с собою две кукурузные лепешки, и Лена была этому очень рада. Она шла и думала, когда съесть лепешки. Хотелось бы поужинать до того, как зайдет солнце, но сидеть посреди открытой степи и есть лепешки как‑то уж очень неуютно... Впрочем, скоро ей пришлось не только сесть, но и лечь, растянуться на земле: по степи шагали гитлеровские солдаты. Лена лежала на животе и опасливо смотрела сквозь траву, как они шагают. А когда враги прошли, она, все еще лежа на животе, съела половину лепешки. Потом встала, отряхнулась и пошла дальше.
В степи сгущались сумерки. Заря угасала. По дороге, светя фарами, проехали грузовики, и Лена опять упала в траву. В этот раз она съела другую половину лепешки. Становилось холодно. На Лене было платьишко, из которого она сильно выросла, и старая стеганка; в кармане ее лежала последняя лепешка. Чтобы согреться, Лена пустилась бежать.
На западе в темных полосах облаков потухала заря. Степь стала синей и словно бы дымилась. Идти по неровной земле было трудно. Казалось, кочки сами бросаются все время под усталые ноги.
Лена не боялась немцев. «Я маленькая, — думала она, — ничего они мне не сделают. Скажу им „шуле, шуле“ — и все». Но она побаивалась темноты.
Вдруг она увидела, что по дороге что‑то движется. Сперва она не могла разобрать толком, что это такое, потом разглядела лошадь, телегу и идущих следом людей. Все это она увидела очень ясно, потому что среди ровной плоской степи лошадь, телега и люди четко рисовались на тускло‑желтом догорающем небе.
Лошадь показалась Лене знакомой, это была та самая большеголовая старая лошаденка, которая раньше у них в колхозе возила бочку в полевой стан. Показался знакомым и один из мужчин с большим животом и кривыми ногами. Всего вернее, это был Тимашук.
Но почему все они идут пешком, а телега едет пустая? И почему они все с ружьями?
И вот тут Лене стало страшно. Казалось, что‑то невыносимо ужасное происходит сейчас на дороге. Эти люди, провожающие пустую телегу, тайком делают что‑то отвратительное и что‑то спешат скрыть.
Ей стало так страшно, что она кинулась бежать со всех ног. «Шуле, шуле», — лихорадочно шептала она, уже не понимая, что говорит. Упала, уронила бумагу, испугалась еще больше и чуть не забыла подобрать свой сверток.
В степи теперь было почти совсем темно, и Лена взяла вправо, к дороге, чтобы не сбиться с пути. Темнота обступала ее, и она посмотрела вверх, на яркие звезды. Как далеко они были! И как близко, как душно, как враждебно обступала ее темнота.
Самое страшное, что неоткуда ждать помощи. Встреться ей сейчас человек, его нужно будет за версту обходить.
Но Лена боялась сейчас не людей — больше всего она боялась воспоминаний. Изо всех сил старалась она не вспоминать, но чувствовала, что ничего поделать с собою не может: еще минута, и перед ее мысленным взором возникла лошадь, виселица и на ней трое. Наверно, они были молодые. Но этого уже понять было нельзя. Подбородки их странно упирались в грудь, словно они баловались. Фашисты не позволяли их снять, не разрешали хоронить. И вот Лене представилось, что эти трое, опустив головы, бредут сейчас степью. Чего бы она не дала, чтобы был с ней кто‑нибудь. Ну, хоть бы Жучка или Дружок!
Она плохо помнила, как добралась до речки и перебежала по скользким мосткам. И вот здесь она увидела, что у берега стоит человек да так неподвижно, как живой стоять не мог бы.
Лена бежала из последних сил, бежала, задыхаясь, чувствуя, как больно колет в боку, как сухо во рту и больше уже нет силы бежать.
Когда она была уже в теплой пещере среди своих, оказалось, что она ничего не может им рассказать. Как будто ее в степи никто не остановил, ничто, казалось, ей не угрожало. Она не могла даже с уверенностью сказать, стоял ли кто‑нибудь у речки или ей только почудилось. Даже про страшную телегу, собственно, нечего было рассказывать — ехала и ехала по дороге телега. Однако, к ее удивлению, как только она заговорила об этой телеге, ребята словно потемнели.
— Она была какая‑то страшная, — нерешительно сказала Лена.
— Еще бы не страшная! — ответил Вася. — На ней везли Петровича...


НАКОНЕЦ‑ТО!

Каждый день девочки, которые продолжали ходить в школу, рассказывали товарищам, как там идут дела, Учителя задавали на дом уроки и неумолимо требовали, чтобы их выполняли. Ребятам приходилось писать на оберточной бумаге и даже между зачеркнутыми строками в старых тетрадях — новых тетрадей раздобыть было невозможно.
В школу по‑прежнему приходили полицаи. Они кричали на учителей, которые будто бы продолжали учить детей по‑советски, настраивали их против немцев. Они грозили закрыть школу, а учителей «сдать» в комендатуру.
А учителям вовсе не приходилось настраивать своих учеников против фашистов. Им было не до этого. Они жили в постоянной тревоге за ребят, ломали головы над тем, как уберечь их от страшной расправы, какими еще словами убедить не подвергать себя и своих близких смертельной опасности.
По приказу коменданта во всех классах были повешены портреты Гитлера. Но они не провисели и суток. Ольга Александровна спросила у ребят:
— Ну, зачем было снимать портреты? Что от этого изменится?
— В школе теплее будет, — незамедлительно отозвался кто‑то из учеников.
— Мы ж сегодня фюрером печь растапливали.
Учительница строго распорядилась:
— На перемене возьмете в шкафу новый портрет и повесите.
— А мы бы Гитлера и живого с радостью повесили, — раздалось в ответ.
При этом «веселом» разговоре присутствовал Гриша Тимашук. Легко было себе представить, что произойдет после того, как он расскажет обо всем своему папаше.
Но прошло два, три дня, неделя. По‑прежнему исчезали со стен портреты Гитлера, о чем Гриша не мог не знать, однако пока что ни учителей, ни учеников в комендатуру полицаи не «сдавали».
Однажды Ольга Александровна повторяла с учениками типы простых предложений и попросила их придумать и написать в своих классных тетрадях по два предложения. Проходя между партами, она заглянула в одну тетрадь, другую, третью. Во всех тетрадях было написано почти одно и то же: «Бей фашистских гадов!», «Гоните фашистских захватчиков с родной земли!»
Об этом Вася с Борисом узнали от самой Ольги Александровны, которую они зашли навестить.
— Ну подумайте, для чего это? — сказала она. — Ведь в класс каждую минуту могут войти полицаи.
— Жизнь им надоела — вот что! — рассердился Вася и пообещал учительнице поговорить с ребятами.
Вася не кривил душой, он и вправду злился на этих смельчаков. Но в то же время гордость, радость переполняли его сердце. Он знал, что стоит сказать слово, и эти и многие‑многие другие ребята будут в их подпольном пионерском отряде.

...Давно уже наступил декабрь, а в Покровском все лили и лили дожди. Цепкая, жирная донбасская грязь стаскивала с ног галоши, башмаки, и чтобы пройти село из конца в конец, надо было затратить не менее часа. А Лене, Оле и Наде приходилось совершать этот путь — туда и обратно — почти изо дня в день. Но что самое плохое — стало заливать пещеру. Пришлось делать высокий порог и укреплять его досками, чтобы не размыло, а сверху смастерить из досок замаскированный дерном навес. Голые кусты уже не могли служить надежным прикрытием, хотя к ним ребята и натаскали ворох таких же голых веток.
Теперь пещера была им нужнее, чем летом, не только потому, что в дождь и в холод им негде было укрыться, но и потому, что дел у них стало больше. Шли бои под Сталинградом, и ребятам хотелось, чтобы все‑все покровчане знали о геройстве, мужестве наших воинов, и для этого каждую новую сводку они переписывали во многих экземплярах. Очень выручали ребят их «пленницы» — Надя Курочка и Варя Топчий, которые умели писать быстро печатными буквами.
По‑разному прежде относились на селе к их листовкам: были люди, читавшие и перечитывавшие их. Однако не раз ребята замечали, как какая‑нибудь осторожная женщина, завидев издали листок, либо поспешно переходила на другую сторону, либо кидалась, хватала его и рвала, даже не прочитав. Она боялась.
Теперь, когда на Волге, так близко от них, шли бои, день от дня становившиеся все ожесточеннее, отношение к листовкам сильно изменилось. Прошли те времена, когда ребята могли написать лишь «Кровь за кровь!» и «Смерть фашистским оккупантам!». Такие листовки в селе, где стояли гитлеровцы, были и событием и подвигом, но все‑таки писать изо дня в день это и только это...
Теперь «Смерть фашистским, оккупантам» были только заключительными словами. Им предшествовала сводка Совинформбюро.
Вражеские сводки не раз сообщали, что Сталинград пал, подобно тому, как раньше они рассказывали о вступлении немецких войск в Москву. Люди и верили и не верили. Они и надеялись, что это ложь, и боялись, а вдруг это страшная правда. Кто знает? Ведь стоят же фашисты у них в Донбассе? Ведь взяли же они Харьков и Киев? Все может быть. Сильна немецкая армия. Но вот маленькие листки, то прикрепленные к стене, то положенные на крыльце и придавленные камнем, чтобы не улетели, — изо дня в день говорили о другом: там‑то и там‑то идут бои, взяты такие‑то пункты. Враги прорвались к Волге, но город стоит.
Ребята видели, что их листовки торопливо подбирают и несут в хату. Теперь никому уже и в голову не приходило рвать их и пускать по ветру.
Пришло время — это было уже зимой, — когда огромными печатными буквами писали они в своих листовках: «Фашистская армия в мешке!» Эту короткую фразу каждый из них написал не меньше десяти раз — несколько дней подряд на улицах Покровского появлялись листовки: «Фашистская армия в мешке». На этот раз они ничего более не писали, ставили только внизу «Ура!» и «КСП».
В те дни к ним в село пришли вражеские танки. Девочки говорили, что пробираться по улице, где, задрав стволы орудий, стояли эти ползучие чудовища, страшно. Гораздо страшнее, чем если стоят, например, грузовики. Мальчики думали то же самое, но в этом не признавались.
Все чаще и чаще Борис заводил разговор о налете.
— Ну чем, — говорил он, — чем мы помогаем нашей армии?
— Мы должны подумать еще и о своих односельчанах, — отвечал Вася.
— Мы должны думать только о победе, — настаивал Борис.
— Нет! Мы должны думать и о своих тоже, — повторял Вася упрямо. — В селе остались почти одни только старики, женщины да дети малые. Ты хочешь подвести их под расстрел?
— Если бы наша армия так рассуждала, если бы все думали только о своих семьях, никогда бы мы фашистов не били. Так рассуждают только трусы!
— Полегче, — говорили Борису ребята.
— Я думаю, — возражал ему Вася, — что мы должны не только победить. Мы должны сохранить ну... как можно больше людей. А то убьем мы двоих‑троих врагом, а заплатим за это...
— Мы должны бить, бить и бить! — твердил Борис. — И ни о чем другом не думать!
— Нет, мы должны думать! — так же упрямо отвечал Вася.
Остальные ребята большей частью молчали в этих спорах, они не могли бы сказать с полной уверенностью, кто прав здесь, а кто не прав.
Зима была тяжелая, голодная и малоснежная. А когда снегу мало, когда ветер метет поземку по голой промерзшей земле, становится особенно тоскливо и особенно холодно. Тем более, что все на тебе обтрепалось и пальто и потертый ватник светятся, как решето, и совсем дырявые валенки, ноги из них вылезают и шлепают прямо по снегу и ничего не чувствуют от холода. Приходится заматываться, закутываться в какое‑то тряпье, а на ногах, обернутых портянками и разной ветошью, таскать страшенные лапти. Впрочем, может, это и к лучшему. Фашисты снимают с людей валенки, а говорят, могут из‑за них и убить. Нет, нам жизнь еще пригодится! Мы походим и в лаптях.
Речка замерзла, берега ее присыпал сухой снежок.
Вход в пещеру был загорожен низким навесом и завалей ломкими на морозе ветками — сюда приходилось теперь вползать на четвереньках. Сперва, как только войдешь, кажется, что здесь, под землей, тепло, но потом холод начинает понемножку пробирать до костей. Руки мерзнут так, что перо в руках уже совсем не чувствуешь. Но если собраться всем двенадцати и сесть потеснее вокруг коптилки, то в общем ничего.
Зимою времени все‑таки стало побольше. Можно было собираться просто так — посидеть и поговорить. И, конечно, вспомнить о славном Карове. Оказалось, что не один Вася думает о Карове, чуть ли не каждый готов был рассказать о нем историю.
Однажды Оля и Лена, пошептавшись, заявили, что у них тоже есть рассказ о Карове и они его сейчас прочтут.
— Только, мальчики, не мешайте, — сказала Оля. — А то еще начнете...
— Валяй, валяй! — сказал Володя Лагер. — Мы потерпим.
Даже в тусклом свете коптилки было видно, что Оля покраснела и волнуется. Читала она, запинаясь.
«Каров стал очень смелым партизаном, никто не мог сравниться с ним храбростью. Как‑то раз на них напали враги. Каров со своими товарищами, которые тоже ничего не боялись, лежали в это время в лесу, в засаде. Увидев, что враги близко, Каров поднялся во весь рост. Он широкоплечий, высокий, глаза у него голубые, а брови соболиные. „Смерть фашистским оккупантам!“ — крикнул он так громко, что враги задрожали. В это время засвистела пуля, но Каров отбил ее прикладом своей винтовки».
— Что ты? — сказал в этом месте Толя Цыганенко. — Он ее зубами схватил!
Мальчишки захохотали все разом. Даже Надя с Ниной и те улыбались.
— Как вам не стыдно?! — закричала Оля. — Как вам не совестно смеяться над Каровым?!
— Да мы не над ним, — ответил Володя Лагер. — Мы над вами.
— Каров здесь ни при чем, — подхватил Володя Моруженко. — Он сроду пуль прикладом не отбивал. А ну, ребята, дайте я почитаю, — и он вытащил из кармана несколько листков бумаги.
Оля и Лена, очень красные и сердитые, спрятали свои листки.
— Не хотите, не надо, — сказала Оля.
Володя Моруженко начал читать. Он читал громко, с выражением. Голос его дрожал от усердия. Все насторожились.
«Сперва в мужественном отряде Карова все было хорошо, но потом пришла ужасная новость. Шесть человек и один самый мужественный старик, как наш Петрович, попали в лапы к врагу.
— Что же нам теперь делать? — говорили партизаны. — Как нам спасти наших товарищей по борьбе.
— Я знаю, — сказал Каров.
Партизаны убили одного фашиста и сняли с него одежду и сапоги. И вот Каров оделся в эту немецкую форму и вышел из лесу. Он знал, что его товарищей партизан привезли на допрос к самому генералу.
Гитлеровцы все в ряд сидели за столом, посередине — генерал, а перед ним стояли партизаны. Руки у них были связаны за спиной. „Говорите, где ваш отряд? — кричал на них генерал. — А не то мы вас замучаем!“ Но партизаны гордо молчали. Вот как было дело, когда вошел Каров в форме немецкого офицера.
„Здравствуйте, — сказал он по‑немецки так правильно и хорошо, что даже генерал ничего не заметил. — Я к вам приехал издалека, из другого штаба. Что вы тут поделываете?“ — „Мы допрашиваем украинских партизан, — сказал генерал, — садитесь с нами“».
— Они его узнают? — шепотом спросила Лена, забывшая обиду.
— Нет, не узнают! — ответил Володя и продолжал: — «Партизаны ужасно удивились, когда они узнали Карова, но не подали виду. „А чего с ними возиться, с гадами? — сказал Каров. Это он нарочно так сказал. — Дайте их мне, я их всех расстреляю“. Но враги были тоже хитрые».
— Они его узнали? — крикнула Лена.
— Конечно, узнали, — вмешался Володя Лагер. — Они его узнали и кинулись на него, но он отбился и прыгнул в окно.
— А потом что?
— Застрелил часовых — да в лес к своим.
— А как же партизаны? Нет, он должен сперва... Ну, сделать так: он посидит, послушает, к чему приговорят партизан, и узнает, куда их повезут, а там...
— Эх, ребята, — задумчиво сказал Толя Цыганенко, — нам бы так! А? Раздобыть бы форму, а потом заявиться в какой‑нибудь немецкий штаб...
— И сказать им: ди шуле, ди шуле, — улыбаясь, подхватила Надя. — Вы, ребята, не лучше девчонок.
— Слыхали новость? — спросил входя Борис.
— Какую?
— Ксана из села уехала.
— Куда?!
— С фашистами. Села с ними в машину, в грузовик, в эдаком полушубочке, в серьгах с пятаки, с какими‑то узлами...
— Ты сам видел?
— Сам.
— Куда же она уехала? В Германию?
— А это ты уж у нее спроси.
Все примолкли.
— Теперь ищи карася в пруду, — сказал Борис.
— А куда она денется? — спокойно спросил Вася.
— В Германию уедет, вот куда! — ответил Цыган.
— Посмотрим, — сказал Вася.


В ЛЕСУ

В эту зиму было плохо с топливом, кизяк кончился, дров не было. Ребята решили отправиться в лес и на санках привезти хотя бы хвороста или толстых сучьев.
Накануне выпал снег, и санки катились легко, оставляя за собой две полоски. Выглянуло радужное солнце, от которого снежок слегка поблескивал.
Ребята, как всегда, вышли из села поодиночке и в разное время. Олю и Надю задержал у околицы немецкий солдат, но Надя так спокойно и убедительно сказала ему «вальде, холц», указывая на санки, что он пропустил девочек.
Далеко в степи ждали ребята с санками. Они подпрыгивали и руками отогревали уши.
— Пошли.
Не сговариваясь, все побежали, чтобы согреться. Бежали во всех дух, а когда Лена начала отставать, Вася вернулся, схватил ее за руку, и они побежали так быстро, что даже обогнали всех остальных.
Давно не было им так весело. Снежная степь ослепительно сверкала, ноги бежали сами собою — даже удивительно, до чего славно бежать, до чего легко дышать сейчас в степи. Лене казалось, что ей снится сон, что еще минута, и она полетит прямо по воздуху.
Степь была совсем ровная и ослепительно белая, только впереди чернел куст.
Лена оглянулась — их догоняли остальные ребята.
— Быстрей, быстрей, — задыхаясь, говорила она. — Догоняют.
Но Вася, напротив, замедлил бег, а скоро и вовсе перешел на шаг. Их тотчас нагнали остальные.
— Как ты думаешь, Борис, — спросил Вася, — что там такое?
— Это не куст, — быстро сказал Толя Цыганенко, — это что‑то плоское.
— Какое же плоское, — возразила осторожная Оля. — Вон какая загогулина торчит.
— Айда посмотрим! — крикнул Володя Моруженко и побежал.
Но, пробежав шагов сто, ребята остановились. Теперь они поняли, что это такое. Медленно шли они вперед, почему‑то стараясь не шуметь, хотя кругом не было ничего живого.
В снегу лежал мертвый немец. Одна согнутая в локте рука его торчала в воздухе. Шинель, и лицо, и даже пальцы на руке — все это было присыпано снегом. Кто убил его здесь, в степи? Партизаны? Немец казался костяным.
Ребята стояли не двигаясь. Они смотрели на костяное лицо с запавшими закрытыми глазами, на застывшую в воздухе руку, которая, казалось, просила о чем‑то.
Борис подошел к мертвому, и все с испугом подумали, что он ударит его ногой. Но нет, он только хмуро смотрел на убитого.
Лена, не глядя, нашла Васину руку и уцепилась за нее. Девочки придвинулись друг к другу. Покровские ребята уже не раз видели смерть. Они даже видели смерть дорогих им людей. И все‑таки этот мертвый в ненавистной серо‑зеленой шинели, этот враг, лежащий в их родной степи, не вызвал у них радости. Они испытывали другое чувство — тягостное, мучительное, которому не знали названия.
— Нужно обыскать, — сказал Борис.
— Ой, Боря, не трогай! — прошептала Лена.
— Борька верно говорит, — решительно сказал Вася, отпустил ее руку и подошел к мертвому. — Вдруг при нем есть документы? Отнесем их Степану Ивановичу. Мало ли? Может, найдется что‑нибудь важное?
Он наклонился. Девочки старались не глядеть и все‑таки не могли не глядеть, как Вася обыскивает карманы. В одном кармане оказался бумажник с письмами.
Никому уже не хотелось в лес, но дело есть дело, и ребята отправились дальше.


ЧУЖИЕ ПИСЬМА

Письма из кармана убитого были написаны разными почерками. Что там написано — ребята понять не могли. Даже старшие, изучавшие в школе немецкий язык. Кроме того, в бумажнике оказались фотографии. На одной где‑то в саду, на дорожке, стоял мальчик, очень аккуратный и нарядный, в вышитом свитере и штанишках, застегнутых под коленками. На другой фотографии тот же мальчик, только поменьше, сидел на руках у старой женщины с большим лицом и пышной белой прической. Женщина сидела в кресле с высокой резной спинкой, переплетя пальцы на животе у мальчика.
— Ишь, немка! — сказал Толя Прокопенко.
«Помещица, должно быть, — думал Борис. — Может быть, наша Таня у нее работает? А она держит собак, надсмотрщиков и издевается над своими рабами?»
Маленький немец смотрел с фотографии внимательно и серьезно. Но казалось, отпусти его сейчас та женщина, чьи пальцы сцеплены у него на животе, и он мигом убежит — может быть, чтобы играть в чижа.
Но никто из ребят не сказал этого вслух. Что‑то невидимое и злое отгораживало их от маленького немца, и Володя Моруженко сказал сквозь зубы:
— Попался бы он мне, фриценок проклятый.
И все‑таки им было интересно, что это за мальчик и кем он приходится убитому немцу. Была еще фотография женщины, молодой и красивой. Жена или невеста?
Обо всем этом, должно быть, говорилось в письмах, которых они не могли прочесть.
— Давайте отнесем их Ольге Александровне, — предложила Оля, — уж очень интересно.

...Ольга Александровна не сразу перевела им эти письма. Ей пришлось долго сидеть со словарем, некоторых слов она вообще не могла разобрать, однако в конце концов Надя под ее диктовку записала перевод.
Одно письмо оказалось от матери, вернее — это был листок из середины письма.
«Не знаю, может быть, я сделала ошибку, что не сказала мальчику правды, я думала: пусть считает, что мать только уехала и вернется, а потом мал еще, позабудет понемножку, но он не забывает и все спрашивает: „Где моя мама“? Я прошу тебя, дорогой мой сын, мое сокровище, останься жив. Я понимаю, как глупо это с моей стороны писать мужчине на фронт такие слова, но я прошу тебя: останься жив. У Ганса, кроме тебя, нет больше никого на свете, и никому на свете он больше не нужен. А я уже стара, мне его не вырастить, дорогой сынок. Не сердись, что пишу это грустное письмо, нам здесь говорят, что мы должны вселять в вас мужество, а я могу повторять все одно, все одно и то же: „Останься жив...“».
Ребята читали это письмо одни в своей пещере.
— Ишь, как заговорила! — сказал Борис. — Небось, когда посылки приходили, все было гут.
Варя Ковалева снова взяла фотографии и стала их рассматривать.
— Вот это, наверно, — сказала она, показывая из молодую красивую женщину, — мать этого парнишки. Отчего же она умерла?
— Своих‑то детей они жалеют? А вот наших... Небось по Костику она бы не заплакала. Может быть, этот ее сынок и убил Костика, — ответил Толя Прокопенко.
Все почувствовали облегчение: слово было найдено. Своих детей они жалеют, а чужих вешают на дереве, как Егорку и Колю Панченко.
И только одна Варя сказала тихо, словно стесняясь:
— А помните, на уроке к нам приходил немец? Знаете, я не могу забыть, он так посмотрел серьезно...
— А, брось разводить! — зло прервал ее Володя Моруженко. — Посмотрел, посмотрел... А мне бы он попался...
— А я, между прочим, ему жизнью обязана, — так же негромко продолжала Варя.
— Послушайте, послушайте, — быстро заговорила Оля, — его же послали! Он же отличиться мог! Поймал, дескать, партизанку. А он ничего не сказал. Как же так?
— Читайте дальше, — сказала Надя, которая до сих пор все время молчала. — Тут еще письмо.
Второе письмо, по‑видимому, писал тот самый немец, которого они нашли мертвым в степи.
«Дорогая моя мать, — читал Вася, конечно, ты сделала правильно, что ничего ему не сказала. Бедный мальчик, пусть хоть на время минует его это горе. Помнишь наш разговор с тобою, когда мы ездили к дяде в Мюнхен? Если бы ты знала, как ты была тогда права! Все произошло именно так — что посеешь, то и пожнешь. Да, я постараюсь остаться жить („Как же!“ — зло воскликнул Толя Погребняк) и встретиться с вами... Обязательно встретиться с вами. И чтобы нашему маленькому Гансу не пришлось видеть того, что видят русские дети. Вчера жгли деревню. Ах, как ты была тогда права...»
— Еще бы! — воскликнул Толя Погребняк. — Наверно, мать его и научила, как наши деревни жечь! Вот гад!
— Говорят, в Козловку девушка из плена прибежала вся изуродованная.
Варя снова взяла фотографию, где старая женщина с белыми волосами держала на коленях мальчика.
— Это, значит, и есть Ганс, — сказала она. — А это его бабушка. А здесь, отдельно, его мама, которая умерла. А он, значит, не знает, что она умерла.
Все наклонились над фотографией. Мальчик смотрел на них с любопытством и серьезно и, казалось, каждую минуту готов был убежать.
— Может, он и ничего, — сказал Толя Погребняк, — только...
— Только вырастет таким же зверем, каким был его отец, — резко сказал Борис.
— Подождите, — сказала Надя. — Вася, дай письмо. Может быть, они, этот немец со своей матерью, совсем не о том говорили, в этом, как его... в Мюнхене. Смотрите. Что посеешь, то и пожнешь. По‑моему, это она его, наоборот, предупреждала, а он сейчас вроде горюет о чем‑то...
— Еще бы! Прижали ему хвост, вот и загоревал! Теперь все они будут горевать! Волк проклятый.
— А мне кажется, — сказала Варя, — что это тот самый немец...
— Рехнулась ты на этом немце! — заявил Толя Цыганенке. — Скоро он будет тебе по ночам сниться.
— А что? Он похож на того? — с тревогой спросила Оля.
— Да нет. Не знаю...
— Бросьте, девчонки, — начал Борис. — Фашист и есть фашист...
— Постой, — сказал Вася, — погоди минутку. Я хочу еще раз посмотреть, что он про нас пишет...
— Как про нас?
— Да вот: «...чтобы не пришлось ему видеть того, что видят русские дети...»
— Так ведь это он своего сынка жалеет, а не нас! — крикнул Борис.
Вася покачал головой.
— Не знаю...
— Ну чего тут не знать! — волновался Толя Погребняк. — Станет фашист о русских детях думать.
— Почему же? — зло вставил Борис. — Он думал. И о Кольке Панченко он подумал и о Костике.
— А, бросьте, ребята! Не стоит он того, чтобы о нем разговаривать!
— А что же дальше? — спросила Лена. — В письме‑то что дальше?
Вася снова стал читать.
«Мюллер ведет себя все так же, а может быть, и еще хуже с тех пор, как его произвели в обер‑лейтенанты. Вчера вынул револьвер и выстрелил в мальчика, работавшего на огороде, просто так. Мальчику было лет девять, как и нашему. Иногда мне кажется, что я с ума сойду, так я его ненавижу. И он это чувствует. Недавно мне передавали его угрозы. Наплевать, мы здесь стали не из пугливых. Но только...»
На этом письмо обрывалось. Ребята молчали. Этот немец казался им странным.
— Ну и что же? — нерешительно начал Толя Погребняк. — Немец ненавидит немца... Разве не может так быть?
— Но ведь за что! — воскликнула Лена. — Главное, надо смотреть — за что! За то, что он выстрелил в нашего хлопца!
Варя глядела перед собой недвижным взглядом.
— Девочки, — сказала она тихо, — что я подумала! Ведь, наверно, его этот Мюллер убил!
— Здравствуйте!
— Еще чего!
— Кто его знает? — сказал Вася. — Все может быть. Этот Мюллер, обер‑лейтенант, стоит у Тимашука. Говорят, он страшный зверь. По его приказу сожгли целый дом с людьми.
— А знаете, ребята, мне этого убитого немца жаль, — сказала Варя.
— А я думаю, — жестко сказал Борис, — что жалеть врага могут только предатели!
— Борька!
— Да, предатели! У нас сейчас одно дело — бить врагов! А мы собрались здесь и жалеем их. Бедненькие!
Поднялся шум.
— Правильно! — кричал Толя Погребняк.
— Не имеешь права! — кричала Лена.
— Неправильно! — орал Толя Цыганенко.
И никто уже не мог понять, кто с чем согласен, а с чем нет.
Варя готова была заплакать. Видно было, что она ищет и не находит доводов, которые могли бы убедить Бориса.
— Его там мать ждет! — крикнула она, наконец, дрожащим голосом. — А он в степи...
— А моя мать не ждет?
— А моя мать? А его? — кричали все.
— И кто его звал! — крикнул Борис. — Кто звал его на Украину?

...На следующий день к вечеру в хату Носаковых, где уже сидели Борис и Варя, ворвалась Оля Цыганкова. Она еле дышала и ничего не могла выговорить.
— Ксана... Ксана... — твердила она.
— Уехала твоя Ксана, — заметил Борис.
Оля смотрела на него круглыми от ужаса глазами.
— В степи она лежит...
Один дед из их села возвращался в тот день из Артемовска и, как всегда, шел не большаком, а боковыми тропками. Снегу в тот год было немного, а после недельной оттепели он и совсем подтаял. Временами дед шел просто степью, без дороги, так было вернее. Он уже издали увидел, что лежит мертвый, и хотел было его стороною обойти, но потом, когда понял, что это женщина, решил подойти и посмотреть. Ксана лежала в одном платье, полушубок и сапожки с нее сняли...
— Недалеко же она уехала, — качая головой, молвила Домна Федоровна.
— Сейчас Варя станет ее жалеть, — насмешливо сказал Борис.
— Нет! — немного помедлив, отозвалась Варя. — Ее я не стану жалеть.
— А того немца?
— А того немца я как жалела, так и жалею.


ДО ПОСЛЕДНЕГО

Вася принес от партизан задание: надо было снова прервать телефонную связь. Теперь вместо полевого телефона, провода которого легко было перерезать на земле, враги провели настоящий телефон по столбам. И все‑таки связь обязательно нужно было прервать в ночь, назначенную партизанами. От этого, сказал Вася, зависит важная партизанская операция.
У ребят не было «кошек», с помощью которых они могли бы влезть на столб, а главное, столбы эти стояли в степи, и человека, влезшего на один из них, легко было увидеть издали.
На эту операцию ребята должны были, разумеется, идти ночью. Решено было, что пойдут самые старшие и сильные — Вася, Борис, Толя Прокопенко и Володя Моруженко.
Борис заметно помрачнел, когда узнал, что идет Володя, которого он по‑прежнему сторонился. Не то, чтобы он помнил ту давнюю драку, нет, его все время что‑то раздражало в Володе. «Мямля он», — думал Борис.
— А что, мы втроем не справимся, что ли? — хмуро сказал он Васе, когда они остались вдвоем. — Взяли бы Тольку и пошли.
Однако никто из них не мог так ловко и быстро влезть на столб, как это делал Володя Моруженко, даже Борис должен был это признать.
— Да что ты к нему цепляешься! — сказал Вася. — Что он плохого тебе сделал?
Борис все так же мрачно молчал.
Ребята принялись за дело. Прежде всего нужно было одеть этих четверых. На стол в пещере свалили все шапки, варежки, чтобы выбрать самое целое и теплое. Лена притащила Васе отцовские рукавицы. Хуже всего, как всегда, было с обувью. На ноги мальчикам не лезла никакая другая обувь, кроме их собственной, а ничего иного достать было нельзя. Потом девочки сели латать и зашивать все те дырки, которые можно было зашить.
В январе темнеет рано, поэтому ребята уже к четырем часам дня были готовы в путь. Долго спорили они — брать или не брать с собою оружие.
— Если вас встретят в степи фашисты, — говорили девочки, — то ничего не подумают, отпустят — и все. А вот если найдут оружие...
— Все равно при нас будут кусачки, без них не обойтись, — возражал Володя Моруженко. — А если найдут кусачки...
Победили мальчики. Решено было, что ребята возьмут с собою пистолеты и две лимонки.

...Ночь выдалась морозная и ясная. Сильно светил выпавший накануне снег. Ребята шли невысоким сугробом, шли как можно быстрее, чтобы не замерзнуть в своих рваных ватниках и куртках. Шли молча. Казалось, что в застывшем воздухе звук полетит далеко по ровной степи. Звезды мерцали ледяным светом. Становилось все холоднее.
Прошло часа два, пока они добрались до дороги, вдоль которой тянулась линия столбов. Как ясно выделялись они на белом снегу даже ночью, как далеко были видны!
Вася остановился, не доходя до дороги.
— У меня вот какой план, — сказал он тихо. — Пройдем дальше вдоль столбов. Километра через три должен быть перелесок. Там нас никто не увидит.
— Давай, только поскорей! — сказал Володя Моруженко, стуча ногой об ногу и стараясь прикрыть воротником то одно, то другое ухо — шапка его протерлась и плохо грела. Да и Борис, которому достались не очень‑то теплые варежки, засунул руки в рукава.
Они свернули вбок и пошли параллельно дороге.
Все было тихо. Ни одной немецкой машины, ни одного мотоцикла не видно на дороге. Наконец впереди затемнели деревья.
— Здесь, — сказал Вася.
Лесок был невелик. Деревья стояли голые и почти не могли защитить мальчиков от посторонних глаз. И все‑таки здесь, думали мальчики, было безопаснее, чем в степи.
Столбы сильно гудели.
Вася подошел к одному из них и потрогал промерзшее дерево — по счастью, оно было совсем сухое и не обледенело, как он того боялся. Ребята поочередно приложили ухо к столбу. Он гудел таинственно и зловеще.
— Пора начинать, — сказал Борис.
Володя снял варежки и положил их в карман.
— Давай кусачки, — тихо сказал он Васе.
— Постой, — ответил Вася, — Борис, стань с той стороны, смотри за дорогой. Толя, ты станешь с этой стороны. Я останусь здесь, с Володей.
Борис прошел немного по дороге и остановился. Дорога была накатана до блеска и светилась. Борис взглянул в сторону столба. Ловко подтягиваясь и опираясь на скрещенные ноги, Володя быстро поднимался вверх. Ничего не скажешь, здорово. Скорее бы только все это кончилось. Он взглянул на дорогу и убедился, что на ней никого нет. Становилось все холоднее, ноги немели, лицо жгло от мороза и холодного ветра. «А каково‑то на столбе Володьке!» — невольно подумал Борис.
Володя был уже на самой верхушке и вынул из кармана кусачки. Провод с ясным звоном полетел вниз, и в тот же миг мальчики услышали окрик, показавшийся им громовым:
— Хальт!
Ах, лучше бы им остаться в степи! Фашисты подошли со стороны леса!



Борис кинулся в кусты. За спиной его стучали выстрелы. Он оглянулся на бегу — столб был пуст.
«Убит, — подумал он, — все». Ему казалось подлостью, что он живой и что он бежит. Рядом с ним что‑то ударило по веткам и взвизгнуло. По нему стреляли. Страх гнал его вперед, ноги его вкривь и вкось попадали на кочки, в ямы и колдобины, и все‑таки каким‑то чудом он сохранял равновесие и не падал.
Лесок кончился. Борис изо всех сил бежал по степи. Морозным воздухом больно было дышать. Снег, хоть и был неглубок, мешал бежать: ноги совсем ослабели.
Он снова оглянулся. От темной массы деревьев отделилась какая‑то фигура. Фашист с автоматом!
Оказалось, что Борис может бежать еще быстрее. Он взял сильно влево. Ему казалось, что так он скорее уйдет от дороги.
И вдруг — теперь уже впереди — он увидел человека. Тот бежал пригнувшись и, видно, тоже из последних сил. Нет, это был не враг. Это был Володя Моруженко.
Он тоже заметил Бориса и на бегу свернул в его сторону. Борису почему‑то — совсем ни к селу ни к городу — вспомнилось, как они играли в горелки. Тогда тоже нужно было бежать изо всех сил, чтобы тебя не догнали и ты мог бы встретиться с другом, который только что стоял с тобой в одной паре. Так и теперь они бежали наискосок друг к другу и, встретившись, схватились за руки.
Борис заметил, что Володя тяжело хромает.
— Нога? — тихо спросил он.
— Когда... со столба летел...
Борис опять оглянулся, но на бегу уже ничего не мог разобрать.
— Они близко?.. — спросил Володя.
Казалось, он совсем уже не может бежать. Не сговариваясь, мальчики взяли еще левее — там находилась небольшая балка, поросшая леском, она была теперь их единственной надеждой.
«В случае чего — один патрон для Володьки, один для себя», — подумал Борис.
Вот, наконец, балка виднеется впереди темной полосой. Господи, как до нее далеко! Сзади слышен какой‑то шум, но Борис уже больше не оглядывался, ему приходилось теперь почти тащить за собою Володю. Наконец оба они, ломая кусты, покатились вниз по склону.
Спасение ли это? Они не знали.
Когда прошло головокружение, когда немного успокоилось бешено стучавшее сердце, когда прекратился шум в ушах, они начали прислушиваться.
Неспокойно было кругом. Слышался какой‑то гул и треск, словно их окружали. Да, с той стороны, откуда они только что прибежали, кто‑то шел, судя по шуму — несколько человек. Это, несомненно, приближались фашисты.
Борис вынул пистолет. Не сказав друг другу ни слова, мальчики стали отползать в глубь балки, в темноту. Шаги и голоса приближались.
— Пистолет с тобою? — еле слышно спросил Борис.
— Да.
— И у меня. Если что, стреляем в себя.
— Погоди, — прошептал Володя.
Враги подходили. «Можем ли мы спастись? — думал Борис. — Вряд ли! Они, конечно, видели, что мы скатились в балку. Одна надежда на то, что, может, в темноте не заметили как‑нибудь. Тогда нам удастся выйти отсюда с другой стороны».
Они лежали совершенно неподвижно, стараясь не дышать. Гитлеровцы все еще не поравнялись с балкой. Время тянулось смертельно медленно. «Может быть, и не заметят? — подбадривал себя Борис. — Может, пройдут мимо?»
Но в этот самый миг, как бы в ответ на его мысли, к ним в балку проник узкий и яркий луч. И светил он не с той стороны, откуда подходили враги, а с противоположной. Спасения не было! Они были окружены.
«Все», — подумал Борис, поднимая пистолет и не зная, куда лучше выстрелить — в сердце или в висок. Володя схватил его за кисть руки.
— Пора кончать! — прошептал Борис. — Не то попадем им в руки...
— Стой! — прошептал Володя, как показалось Борису, со злобой в голосе. — Нельзя!
— Плен? — сказал Борис.
— До последнего, — шептал Володя, — жить до последнего...
Он крепко держал Бориса за руку. Тот сперва пытался вывернуть кисть и освободиться, но потом, сообразив, что своей возней они могут себя окончательно погубить, затих и перестал двигаться. Володя отпустил его руку.
Острый луч фонарика блуждал по лесу, голубой и яркий. Он подползал все ближе и ближе.
«Эх, если бы сейчас лежать уже мертвым и ничего не бояться! — подумал Борис. — Как было бы хорошо».
Мальчики лежали, уткнувшись лицом в снег и чувствуя, как он подтаивает под щекой и ползет за ворот. Они уже ничего не видели и не знали, дошел ли до них проклятый луч. Может быть, они уже лежат на свету и все кончено? Пошевелиться, а тем более поднять голову ни один из них не смел. Это могло погубить обоих. Полная, совершенная, мертвая неподвижность — вот единственное, что могло бы спасти. Они не столько понимали, сколько чувствовали это.
Где‑то совсем близко над их головами слышались шаги и громкие голоса. Кто‑то стал продираться сквозь кусты. «А вдруг с ними собака?» — подумал Борис и теснее прижал пистолет к груди. Кто‑то спускался к ним в балку. И опять Володина рука неслышно придвинулась к нему и сдавила его запястье. «Жить, жить до последнего...» — не услышал, а понял он.
Кто‑то, казалось, валится прямо на них. Им почудилось, что снег, взметенный чьими‑то ногами, уже падает на их головы.
Однако шум над головой почему‑то стал удаляться, голоса словно бы сразу унесло куда‑то. Враги прошли мимо.
Мальчики подняли головы. В лесу было совсем темно. Прекрасная, надежная тишина стояла здесь. Лишь где‑то вдалеке слышались голоса.
Только теперь почувствовали они, что ноги их онемели так сильно, словно их и вовсе нет.
— Как бы не поморозиться, — прошептал Володя.
Но подняться и идти было еще рано. Фашисты могли уйти недалеко, кто‑нибудь из них мог задержаться. Да и ушли только те, которые гнались за ними от дороги, а где те, кто светил на них фонариком?
Мальчики продолжали лежать, чувствуя, что мороз овладевает телом — оно становилось тяжелым и ничего уже не чувствовало.
— Так тоже нельзя! Померзнем, — сказал Володя, осторожно поднялся и тут же упал с каким‑то не то стоном, не то мычанием.
— Нога.
Долго опять лежали они, прислушиваясь. Нет, все было по‑прежнему тихо.
— Нужно идти, — сказал Володя, снова встал и, цепляясь за стволы, пошел в глубь балки, тяжело хромая.
Он был прав, нужно было двигаться во что бы то ни стало.
...Прошло часа три, пока они выбрались из овражка.
— Эх ты! — сказал Володя.
Он шел очень медленно, стараясь как можно легче наступать на больную ногу. Борис тотчас же понял, о чем он говорит, так как и сам думал о том же.
— А если бы плен? — сказал он.
— Ну и что же? И из плена люди бегут. Андрей Михайлович... Сережа... Сам знаешь... Умереть всегда успеешь.
— Это хорошо так сейчас говорить, когда фашисты прошли мимо. А если бы мы с тобой стояли теперь на допросе?
— Ну и что же? — опять повторил Володя. — Стояли бы на допросе. И думали бы не о том, как умереть, а как бы выдержать пытку.
— Нога у тебя не поломана, как думаешь?
— Думаю, нет. Была бы поломана, я бы не мог идти.
— Сгоряча все бывает.
Некоторое время они шли молча.
— А если нам сейчас опять попадутся фашисты? — спросил Борис.
Володя немного подумал.
— Что же, мы пойдем им навстречу. Здесь нам уже не убежать.
— Может быть, зароем пистолеты?
— Теперь уже недалеко, — ответил Володя. — Авось как‑нибудь.
— Знаешь Володька, — сказал вдруг Борис, — я думал, что ты...
— Что я?
— Не то чтобы слабый, а слишком чувствительный...
— Это потому, что я птиц люблю, что ли?
— Знаешь, я не хотел с тобой сегодня на это дело идти.
— Думаешь, я не знаю?
— А оказалось, что это я трус.
— Постой, отдохнем немножко. Сил нет как ломит. Какой же ты трус?
— Нет, я струсил! Знаю это. Я хотел, чтобы ничего не видеть и не чувствовать.
— Брось, — сказал Володя. — Если бы все были такие трусы, как ты!..

...Каровцы не расходились. Всю ночь сидели они в холодной землянке, прислушиваясь. Время от времени кто‑нибудь из них выходил в степь посмотреть, не идут ли ребята.
Первыми в пещеру пришли Вася и Толя Прокопенко. Они рассказали остальным о том, что произошло на дороге. О судьбе Володи и Бориса они не знали ничего. Только к утру в пещеру, тяжело опираясь на Бориса, приковылял Володя Моруженко. Девочки кинулись его разувать.


«КАРОВ СРАЖАЕТСЯ. А МЫ?..»

Был февраль, и солнце уже припекало. С крыш капало и позванивало. Шла весна. Ребятам казалось, что фашисты стали мрачнее, а жизнь веселей. И вот однажды Вася, вернувшись от партизан, срочно собрал ребят в пещере.
— Мы выиграли битву на Волге, — сказал он. — Армия генерала Паулюса в плену.
Ребятам захотелось сейчас же бежать в село, поделиться радостью. Но они‑то все еще были «под фашистом»! И каждое слово могло стоить им жизни. Зато у них были чернила и бумага.
В то утро даже постороннему человеку, зашедшему в село, стало бы ясно, что здесь что‑то происходит. Хлопали двери, слышались голоса. Все было приглушено, но подспудно, в глубине все кипело и бурлило.
Ребята видели, как немецкий солдат поднял их листовку, посмотрел и тут же бросил на землю. Никуда не понес и ничего не сказал. Словно понял, что в ней было написано.
Ребята знали, как знали и все на селе, что гитлеровцы по‑прежнему кричат о победах, однако уже сам вид немецких офицеров и особенно солдат, сразу будто слинявших, говорил, что дела фашистов плохи.
И вот случилось нечто столь дикое, что даже жители Покровского, люди, привыкшие к беззакониям и жестокостям врагов, и те были поражены.
Дверь дома Тимашуков, где стояли офицеры, распахнулась — да так, что стукнула о стену, — и на улицу выбежал обер‑лейтенант Мюллер. Красный, с револьвером в руках, он шагал по улице, кричал что‑то на своем каркающем языке и палил по окнам.
Женщины метались, затаскивая в дом ребят, захлопывали ставни, запирали двери. Старая бабка Панченко, глухая и полуслепая, осталась сидеть у окна. В хате никого больше не было. Предупредить ее не успели, она так и осталась сидеть с простреленной головой.
А Мюллер все шел и шел по пустынной улице и все стрелял по окнам.

...На следующий день в селе снова были похороны.
С наступлением весны Вася стал чаще бывать у партизан. Возвращался оттуда повеселевшим и необычайно разговорчивым. Ребята дивились его памяти: он умудрялся запоминать чуть ли не слово в слово длинные сводки Совинформбюро. И передавал их, невольно копируя голос диктора.
Особенно ребята любили слушать о боевых действиях партизанских отрядов, о чем теперь говорилось почти в каждой сводке. Да, вот это были дела! Прежде они и не подозревали, какая это силища — партизаны. А оказывается, они нападают на целые вражеские гарнизоны, уничтожают танки, даже — подумать только! — залповым огнем из винтовок сбивают самолеты. Словом, воюют люди все равно как на фронте.
После одного Васиного рассказа о партизанских делах — это уже было летом — ребята разворчались на себя.
— А мы‑то! — сердился Борис, размахивая своими длинными руками. — Какие уж мы партизаны! За все время хотя бы плюгавый фашистский драндулетишко в кювет спустили!
— Ни одного фашиста не укокошили, — вторили ему другие ребята.
— А вы откуда знаете? — вдруг с загадочной улыбкой спросила Варя.
Цыган часто‑часто захлопал черными ресницами.
— Так, может, ты... это самое?
— Еще чего! — ответил за Варю Борис. — Что, вы не знаете? Она фашистов жалеет.
Варя добродушно отмахнулась от него.
— Да уж хватит тебе. Заладил!
— Ничего! — кричала Лена. — Мы с Анатолием Каровым еще покажем этим фрицам!
— Да, ребята, кто еще придумал про Карова? Вася, ты?
— Мы остановились на том, — вставила Лена, — как нужно было спасать партизан.
— Верно, — сказал Вася и начал читать:
«В тот вечер Каров собрал свой небольшой отряд в землянке. Он сказал:
— Завтра на рассвете гитлеровцы должны расстрелять наших...»
— Это он тогда узнал, когда переодевался немецким офицером? — спросила Лена.
— Да, — ответил Вася. — «Глубокая тишина наступила в землянке, — продолжал он.
— Где? — наконец спросил Сергей.
— Наверно, во дворе тюрьмы, — ответил Каров. — Нынче они боятся вывозить осужденных из города.
— Что же теперь делать? — спросил Николай Степанович. — Тюрьма ведь за толстой кирпичной стеной, а вокруг часовые с собаками.
— А на углах пулеметы, — прибавил Сергей убитым голосом.
— Есть выход, — сказал Каров твердо. — И мы спасем наших дорогих товарищей любой ценой!
Наступил рассвет. Было сыро и холодно, дул ветер. Но Анатолий Каров и его смелые бойцы не боялись непогоды. Через окно чердака Каров увидел, что враги вывели во двор пленных партизан. Они стояли, гордо подняв головы. Их не пугала смерть. Холодный ветер развевал их непокорные волосы.
Десять солдат с ружьями и лейтенант уже шли через двор к пленным.
— Пора! — сказал Каров и нажал гашетку пулемета. Сухая очередь прорезала воздух. Лейтенант взмахнул руками и упал навзничь. Над ухом Карова застучал автомат — это Сергей стрелял в пулеметную будку на углу ограды.
Спокойно и уверенно Каров прошелся длинной очередью по фашистским солдатам. Одни падали, другие бежали по двору, но всех настигала его меткая пуля. И тут раздался оглушительный взрыв. Это взлетела на воздух вторая пулеметная будка вместе с куском ограды. Пленники радостно бросились к проходу. А снаружи навстречу им уже бежали партизаны.
Но враги тоже не дремали. Из казармы выскочили автоматчики и хотели было стрелять, но все упали под пулеметным огнем Карова. Он не давал охране догнать беглецов, но все же врагов было много, и они стреляли из‑за угла, из окон и дверей.
И в это время пулемет Карова замолчал.
— Ленту! — крикнул Каров, хватаясь за автомат.
Полищук быстро сменил ленту, но вот беда: фашисты успели поставить в угловом окне тюрьмы пулемет и били сейчас прямо по чердаку. Засвистели пули, посыпались щепки. Правда, освобожденные уже скрылись за углом, но уходить было еще рано, потому что партизаны, прикрывавшие их отход, лежали сейчас у ограды, прижатые к земле шквальным вражеским огнем.
Пули застучали уже по щитку каровского пулемета.
— Ленту! — крикнул Каров, но Полищук не двигался. Каров схватил новую ленту из окоченевшей руки Полищука, и в тот же миг пуля обожгла ему лоб.
— Пора уходить! Идут сюда! — крикнул Сергей.
— Рано.
Враги стреляли уже внизу, у самого дома.
— Уходите, товарищ командир, я останусь.
— Я не уйду. Это мой долг, — ответил Каров, строча из пулемета. По лицу его текла кровь.
И только тогда, когда партизаны все‑таки отползли от ограды и скрылись в переулке, Каров сказал:
— Идем!
Вражеские сапоги уже стучали по лестнице. Каров и Сергей бросились через чердак к другому окну и увидели, что дом уже оцеплен фашистами. Сергей кинул вниз гранату, а Каров крикнул: „Прыгай!“ — и направил автомат вниз. Сергей прыгнул, за ним прыгнул Каров. Во дворе были одни убитые. Они бежали по двору, пригнувшись, а над головой свистели пули.
Но на улице они столкнулись с врагами. Каров дал очередь. Кончился диск. Он выхватил маузер и бросился прямо на врагов. Перед самым его лицом сверкнул парабеллум. Каров отскочил в сторону, но пуля вошла ему в правое плечо.
— Врешь, не возьмешь! — гордо крикнул он, перехватив маузер в левую руку. Но фашист уже рухнул, сраженный прикладом Сергеева автомата.
Они вбежали во двор, стреляя и бросая гранаты. Потом перемахнули через забор и помчались к балке. Повсюду слышались выстрелы: это партизаны, отстреливаясь, уходили в лес».
— Вася! До чего же здорово! — воскликнула Оля. — Ну просто замечательно!
— Одно только плохо, — насмешливо сказал Борис. — Каров сделал много, а мы — с гулькин нос.
— Мы делаем все, что нам поручают, — ответила Надя.
— А можем делать больше, — возразил Борис.
— Ну что? Опять ты про налет?
— Конечно.
— Я не знаю, — медленно начала Надя, — может быть, лучше вам и не говорить... Вчера мне мой лазутчик...
— Кто, кто?
— Да Гришка Тимашук, — улыбаясь, повторила Надя, — как всегда, подстерег меня в проулке и сказал, что завтра или послезавтра у них соберутся офицеры. Бедняга он! Стоит, губы дрожат. Все равно, говорит, я жить не останусь. Отец у меня предатель. А я ему: не горюй, дети за отцов не отвечают... Так вот он и рассказал мне, что в их доме собираются фашисты. Отец, говорит, таскает в дом консервы, бутылки. Много, много всего.
— Ну конечно, — вставил Володя Моруженко. — Мюллер хочет этим показать — вы, мол, не думайте, что наши дела плохи! У нас‑де все распрекрасно! Мы пируем!
— И вот теперь самое время нам напасть на них, — подхватил Борис. — Подкрадемся к окнам...
— И бах, бах! Трах‑тах‑тах! Бум! — закричал Цыган. — А потом мы консервы у них захватим.
— Так там же часовые, — сказал Вася.
— Бросьте! — взмолилась Варя. — Бросьте даже и думать. Они перебьют вас — и все.
— Нет, не перебьют! — настаивал Борис. — Мы подождем, пока они перепьются, и окружим дом.
Он говорил уверенно. Видно было, что все это он обдумывал уже не раз.
— Мы пойдем все семеро. Оружие у нас есть — два автомата, две винтовки, три пистолета. Как раз на семь человек. Двое стреляют в часовых, остальные по окнам. Фашисты не успеют опомниться, как будут на том свете.
— Неплохо, — веско сказал Анатолий Прокопенко. — Можно подумать.
— Так я же и говорю, что нужно подумать! Кто какое оружие возьмет... Кто где станет... Кто будет начинать...
— Нужно подумать и о том, — вставил Вася, — что из этого получится.
— Весь народ кровь проливает, о себе не думает, — сказал Толя Погребняк.
— Это правда, Вася, — сказала Надя.
— Мы на них нападем, — горячо продолжал Борис, — потом разбежимся. Гитлеровцы подумают, что партизаны. До сих пор все только мы своих хоронили. Пускай и они своих похоронят.
— А про нас никто не догадается! — подхватил Толя Цыган.
— Давайте, давайте! — сказал Володя Лагер. — На что же в конце концов нам оружие, если оно у нас в земле лежит?
— Ох, постреляем! — воскликнул Цыган.
— А мы? — закричала Лена. — А мы, что же, стрелять не можем?!
— Ребята, — взмолилась Оля, — не надо! Пропадете вы!
— Ничего! Не пропадем! — сказал Борис.
— Война есть война, — сказал Володя Лагер.
— За Костика, — сказал Толя Прокопенко.
Решили так: Вася и Борис возьмут автоматы, Толя Прокопенко и Толя Погребняк — винтовки, Володя Лагер вооружится своим «вальтером», остальные пистолеты возьмут Толя Цыганенко и Володя Моруженко. Обоим хотелось взять маузер, пришлось кинуть жребий. Лена и Оля должны были дежурить в пещере, держа наготове самодельные бинты на случай, если кто‑нибудь из ребят будет ранен. Надя, Варя и Нина будут сидеть в саду у Погребняков, чтобы, если понадобится, унести раненого.
Они собрались, как всегда, в пещере, которая казалась им сегодня темной и мрачной. Все заметно волновались. Наконец мальчики поднялись и стали прятать оружие под куртками и рубашками. Но как ни старались они замаскировать винтовки, это никак не выходило. Оставалось ждать полной темноты. Но и особенно долго медлить тоже было опасно. Следовало залечь в саду Тимашука до того, как вокруг дома все утихнет. Поэтому было решено, что оба Толи с винтовками подойдут позже.
Весь этот день лил дождь, и земля была сырая. Мгла висела над селом, и это радовало ребят. Осторожно поодиночке пробирались они к дому Тимашука.
К их удивлению, здесь было темно и тихо. На крыльце одиноко сидел и курил немецкий солдат. Осторожно ступая, мальчики пробрались в сад и залегли там.
Лежать в мокрой траве было холодно, и скоро все они уже тряслись в ознобе. Время тянулось невыносимо медленно. А Мюллер, наверно, в этот час спокойно спал в своей теплой постели. И они ненавидели его за это еще сильнее.
Ни один фашист в эту ночь не вошел в дом Тимашука.
— Ничего, — стуча зубами от холода, говорил Борис, когда все они на рассвете возвращались в пещеру, — завтра пойдем опять.
На следующую ночь они собрались и опять решили идти. Нельзя же пропустить такой удобный случай, как пирушка у Мюллера! А вдруг она будет сегодня?
В сад Тимашука они пробрались со стороны огородов. «Хорошо, что он собак не держит, — подумал Вася. — Плохо было бы наше дело». Еще издали они увидели освещенные окна и услышали голоса. Как решено было заранее, мальчики разделились: Вася с автоматом прополз во двор и лег в кустах у плетня. Ему предстояло автоматной очередью снять часового и этим дать сигнал остальным. Он видел, как мимо крыльца прошел часовой. Через минуту он вышел с той же стороны хаты и словно бы стал ниже ростом. Однако не успел он скрыться за углом, как появился снова и снова оказался высоким. Вася понял, что хату охраняют двое часовых, которые ходят навстречу друг другу. Этого ребята не предвидели.
«Что же делать? — думал он. — Не могу же я снять разом двоих! Тем более что встречаются они за хатой».
Борис должен был стать в саду против освещенного окна. Мокрые ветки задевали его по лицу. Подойти ближе к окну было страшно: казалось, еще минута — свет упадет на него, и он будет на виду. Он встал за яблоней, низко расстелившей над домом свои ветви. Справа и слева от него стояли Толя Прокопенко и Толя Цыганенке. Между ними и хатой ходили часовые. «Двое!» — подумал Борис.
Володя Лагер лежал в огороде меж зеленых грядок. За ним лежал Толя Погребняк. Сжимая ребристую рукоятку, Володя мечтал о том, как всадит пулю за пулей в жирный затылок, который видел в окне...
Мимо прошел часовой. Прошел так близко, что казалось — сейчас он увидит тусклый отблеск из окна на корпусе «вальтера»; однако пошевелиться Володя не посмел.
Из‑за ветвей яблони Борису хорошо было видно, что происходит в горнице. Здесь собралось человек десять фашистов. Мюллер сидел как раз против окна. «Буду стрелять прямо в Мюллера», — подумал Борис и только хотел поднять автомат, как мимо прошел часовой. Свет от окна упал на каску, на небритый подбородок и ствол автомата. Когда часовой прошел, Борис осторожно поднял свой автомат и прицелился. Но голова Мюллера никак не попадала на мушку. Тогда он пристроил ствол в развилку ветвей. Теперь целиться было гораздо легче.
На душе его было неспокойно. Часовые, шагавшие вокруг хаты, разрушали их планы. Борису было видно, как оба солдата встречаются за хатой и расходятся вновь. «Эх, жаль, что мы так договорились и что не я должен их снимать! — думал Борис. — Вася их небось вместе и не видит». Каждый раз, когда часовые встречались, ему хотелось повернуть автомат и выстрелить, но этого нельзя было сделать.
«Что же это будет? — думал он. — Кто же начнет?» Но тут он увидел, что часовой прошел за угол, а другой ему навстречу не вышел. Теперь вокруг хаты ходит только один солдат. «Куда же делся второй?» — подумал он...



Автоматная очередь, прогремевшая за углом, оглушила его. Уже ни о чем не думая, он вскинул автомат, который минуту назад так удобно устроил в развилке, и нажал на курок. Автомат молчал. В окне уже заметались тени. «Бежать!» — было первой Бориной мыслью, но он изо всех сил нажимал на курок. Теперь всюду хлопали выстрелы... «Ах, да, предохранитель!» — сообразил Борис. Автомат уже прыгал у него в руках и сильно бил в плечо. Маленькое окошко перед ним плясало. Сейчас он думал только об одном: надо попасть в окно. А пули его тем временем решетили стену. Окно погасло.
И вдруг автомат замолчал, патроны кончились. Оставалось бежать.
Володя Лагер видел, как под автоматной очередью упал у крыльца часовой. Он вскочил, подбежал к окну (он тоже хотел стрелять в Мюллера), но свет погас. Володя выстрелил в темное окно и кинулся бежать. Вслед ему стреляли, слышался топот погони. Мальчик бежал по мягким грядкам, чувствуя, что погибает. Только перемахнув через плетень и забежав в дальний переулок, он прислонился к чьему‑то забору и перевел дух. Лишь сейчас он понял, что в руках у него нет пистолета.

...Надя, Варя и Нина долго сидели в темном саду, напряженно вслушиваясь и с минуты на минуту ожидая выстрела. И все‑таки выстрелы грянули неожиданно и страшно. Село взорвалось криками, собачьим лаем, топотом.
На улицу выходить было нельзя. Прижавшись друг к другу, девочки молча сидели в саду. Они думали о мальчишках, которые мечутся сейчас там, среди этого ада, и которым они ничем не могут помочь.
Первым в пещеру прибежал Володя Моруженко, за ним ворвался Толя Погребняк.
— Наших нет? — спросил он.
Девочки кинулись к ним.
— Ну как? Что?
Мальчики ничего толком не могли рассказать. Толя Погребняк видел только, как рухнул часовой, как раскрылась дверь и из нее выбежал какой‑то немец. Потом мимо пробежал Борис с автоматом и крикнул; «Бегите!» Они побежали: Толя Погребняк в одну сторону, Толя Цыганенко в другую...
Послышались шаги. В пещеру ввалился Борис. Тяжело дыша, он прислонился к сырой земляной стене.
— Жив?
Борис не отвечал. Он стоял, закрыв глаза и не выпуская из рук автомата.
...Последним в пещеру вернулся Вася. Отбежав тогда от окна, он старался понять, что происходит с его товарищами. Он видел, как бежал Борис, как отбегали другие. Над головой его просвистели, срезая листву, пули. Тогда побежал и он.
Не помня себя от тоски и тревоги, шел он степью к пещере. Кого недосчитаются они сегодня? Однако все товарищи его были живы. Исцарапаны, в синяках, измучены, но живы...
Всю ночь ребята не расходились и не спали. Они не могли успокоиться. То один, то другой начинал вновь и вновь вспоминать подробности ночного налета.
— Я думал, все пропало, — говорил Вася, — и вдруг вижу, что один часовой — прямо на крыльцо и в дверь, наверно, решил погреться. Вечер‑то сырой. «Ну, — думаю, — если не теперь, то...» Нажал на спуск — и началось! Смотрю, дверь отворилась, оттуда выбежал солдат — и ну палить во двор, за ним другие. Я выстрелил, уж не помню в кого...
— А я так бил прямо по двери, — заявил Толя Цыганенко.
— Ой, мальчики! Как мы услышали выстрелы, ну, думаем, никто из вас не уйдет живым.
— Вот страху‑то было!
— А что же Мюллер?
— Да, а что же Мюллер?
Однако никто из них не мог сказать, попала ли в Мюллера хоть одна пуля.
— А все‑таки здорово мы их! — говорил Толя Цыганенко.
— Нет, подумайте только! — повторяла Лена. — Наконец‑то мы напали на гадов!
Однако, по мере того как шло время, возбуждение их проходило, а тревога возрастала. Что‑то теперь будет? Как и чем ответят немцы на их ночной налет? Они могут все: поджечь село, расстрелять и перевешать его жителей. Все что угодно!
Дорого может обойтись односельчанам это их выступление.
— Как ты думаешь, Вася, — спросила Лена, — что они сделают?
Вася покачал головой.
— Не знаю...
Наступило утро, такое же мглистое, как и ночь. Ребята не возвращались в село. Им было страшно.
Страшно было и в Покровском. Предгрозовая тишина давила село. Все слышали ночные выстрелы, крики и шум, а днем из хаты в хату поползли слухи: ночью на дом Мюллера напали партизаны, обстреляли дом, убили двух фашистов и одного тяжело ранили.
В этот день ни в одной хате не открыли ставни, никто не выходил на улицу. Ждали карателей.
Поутру Мюллер вышел из дому и чуть ли не бегом кинулся в комендатуру. Гитлеровцы что‑то готовили, в этом не могло быть сомнений. В комендатуре все время трезвонил телефон, потом по улице пронесся мотоциклист и исчез за околицей. Немного спустя солдаты и офицеры стали собираться на улице.
Что это будет? Обыски, аресты? Казни?
В это самое время ребята пробирались к Покровскому. Они не могли больше ждать, не могли сидеть в безопасности в пещере. Ведь в этот самый час здесь, быть может, погибают их родные и товарищи. Ребята шли осторожно, держась далеко друг от друга. Они боялись увидеть пламя пожара, услышать грохот автоматов. Но все было тихо.
Вася осторожно постучался в свою хату. Ему открыла Домна Федоровна.
— Господи! — воскликнула она. — Наконец‑то! — Охватила руками голову сына и заплакала.
— Что же теперь будет? — спрашивала она. — Что же теперь будет?

...Все Покровское говорило о пирушке у Мюллера. Дело было нешуточное. Фашисты, конечно, дадут знать в Артемовск, надо ждать следствия, а еще вероятнее, что каратели и без следствия обойдутся... Село затаилось. Не только каровцы, все жители Покровского настороженно прислушивались к каждому шагу немцев: не начинается ли?
Но враги вели себя как‑то странно. В комендатуре спозаранку поднялась суета, то и дело раздавались телефонные звонки, выбегали связные. Потом, должно быть, что‑то случилось с телефоном — осипший голос долго и безуспешно вызывал: «Артемовск! Артемовск!» — и бешено ругался по‑немецки. Прошел час, полтора. Покровчане все еще ждали: вот солдаты двинутся по селу. На этот раз, конечно, дело не ограничится обысками, арестами и побоями. Вот сейчас сгонят всех на площадь, а там кто знает...
И в это время через все село с треском промчался мотоцикл. Весь, как панцирем, покрытый пылью, связной тяжело соскочил с машины и вбежал в комендатуру. На несколько минут там все стихло, потом раздались возгласы, проклятия, отрывистые слова команды... Еще через минуту немцы заметались по селу. Загудели моторы грузовиков, затрещали мотоциклы. Никогда еще немецкую часть не перебрасывали из Покровского в такой тревоге и спешке. К полудню в селе осталась лишь горсточка растерянных хмурых солдат. К вечеру ушли и они.




ОСВОБОЖДЕНИЕ

— Наши идут! Наши идут!
Вася с разбегу ворвался в пещеру. Его нельзя узнать: волосы растрепались, лицо смеялось, от постоянной его сдержанности не осталось и следа.
Ребята повскакали со своих мест и тоже закричали. Потом, спохватившись, все разом бросились к выходу.
Подходя к Покровскому, бойцы и офицеры Советской Армии увидели высоко над обрывом подле села красный флаг. Он развевался над пещерой — штабом Каровского союза пионеров. И когда советские воины приблизились, они увидели: навстречу им бегут ребята — мальчики и девочки — со счастливыми лицами, с красными галстуками на груди.

А вскоре вышел правительственный Указ, по которому все двенадцать Покровских пионеров‑подпольщиков были награждены медалями «Партизану Отечественной войны».



Библиотека «Артефакт» — http://artefact.lib.ru/
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